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Аннотация
После случайного знакомства в кафе этим двоим потерянным немолодым людям предстоит провести длинную холодную ночь в преддверии зимы в таком же потерянном городе на окраине Азии. Их ночные приключения также нелепы и бессмысленны, как они сами, но они не останавливаются в надежде увидеть первые лучи звезды по имени солнце. Содержит нецензурную брань.


Нариман Туребаев
Я – Виктор Цой


«Впервые это случилось в 88-ом, в декабре. Я должен был выступать в «Динамо», в Москве. И народ, кажется, только на меня собрался послушать и посмотреть, другие были на разогреве, хотя, наверное, они так не считали. Но вместо меня Боря пошел. Перед выездом из дома я вошел в ступор. Я лежал в ванне, полной холодной воды — она охладела за те пару часов, что я лежал в ней неподвижно, уставившись в капли, падавшие из крана. Они капали, а я смотрел, они капали, а я смотрел… А потом зазвонил телефон — я сказал: не смогу. Заболел. И я почти не соврал — этот ступор, который потом меня настигал много раз, неожиданно, выставляя меня полным идиотом, это было все равно что болезнь. Инфекция, вирус — что-то такое. Я все-таки поехал, в микроавтобусе мы с Борей и другими молча ехали и глядели в окно на московские улицы, заваленные мокрым снегом, на прохожих, шлепающих по соленой серой жиже, на большие одинокие дома. Я жил тогда на Профсоюзной, в Беляево, Питер уже был почти забыт за те несколько месяцев, что я успел прожить в столице. Ребята заехали за мной, и вот это молчание в нашем просторном Фольксвагене, где каждый знал каждого как самого себя, кто любил одних и тех же женщин, а иногда и друг друга — это молчание навсегда нас разъединило. Навсегда… Следующие два года просто были отбытием срока. Молчание, холод снаружи, холод внутри… Весь концерт я сидел за кулисами в прямом смысле, на стульчике — и непрерывно курил. После «Короля и шута» и еще кого-то там вышел Боря, извинился за меня, его освистали, как полагается. В общем-то, возмущения особого не было, он начал петь свои плохие английские песни. И меня забыли. Забыли, так как нашелся прекрасный повод поглумиться над нашим богом за песенки с заморского диска, и он не возражал. А я курил, слушал, но думал о себе, о том ступоре, что случился со мной в ванне. А в зале зрители продолжали издеваться, кто-то крикнул: «Кончай херней страдать, давай «Под небом голубым»!». И кто-то с другой трибуны крикнул в ответ: «Сам голубой!». Весь дворец спорта загремел хохотом со всех сторон. И он тут же начал наигрывать знакомые всем аккорды под оргазмические возгласы зрителей, и уже не останавливался, а все продолжал петь свои старые, всеми любимые вещи. И даже я включился, увлеченный фанатской волной, их подпеванием, их экстазом. И ступор забылся… Я же сидел на стульчике и стучал ногой об пол в такт его музыки».

Я смотрю на него, точнее, на его морщинистую шею, потому что лицо свое он прикрывает ладонью с зажженной сигаретой. А степень жирности его фигуры невозможно угадать за просторным бежевым плащом. Он отстукивает носком туфли ритм на полу. Это нервирует, конечно, и он знает, что это нервирует, но пользуется своей старостью как защитой от наездов, и продолжает стучать. И дымить, ведь в кафешках курить запрещено. Но он уверен, что ему можно. Все они такие, эти печальные и дурно пахнущие старперы из совка. И каким-то образом им удается очаровывать нас своей жалкостью и никчемностью, нас, прекрасных и легких на подъем девочек слегка за тридцать. Для него я уж точно девочка, еще в этой короткой кожаной юбке, которую не носила уже сто лет… Будто знала, что встречу этого… чудака. Эту речь он произнес после того, как представился. А представился он так:

«Здравствуйте. Я — ВИКТОР ЦОЙ».

Это меня и пригвоздило на пару минут к стульчику у стойки бара, слегка обалдевшую, и этого хватило, чтобы он успел рассказать эту малопонятную мне историю. А я ведь просто подошла к бармену за спичками, так как хотела выйти покурить, а зажигалку посеяла. Просить огня у соседних столиков не хотелось, чтобы не давать повода для низкобюджетного подката — кто знает, тот поймет.

Он продолжает мерно стучать туфлей о пол, как будто бьет ею прям мне в висок, носком. Старая сука. И, как назло, уже десять минут как нет даже фоновой музыки в этом беспробудном кафе, чтобы заглушить этот стук, а местные алкаши сидят очень тихо. И я слышу только этот стук. Стук. Стук. Стук. Он поворачивает голову ко мне, в правом стекле его очков трещина. А его лицо — словно стерто, без национальности, без возраста. Можно многое узнать о человеке по губам, но они по-прежнему скрыты за пальцами с сигаретой. Хотя — на трех ногтях видны тонкие полоски грязи, при том, что они аккуратно подстрижены. Ухоженная неухоженность. Это ни о чем не говорит — он может быть и одичавшим психопатом, и забитым супругой женатиком, сбежавшим на полчаса в кафе за молодой кровью. Трахаться они не умеют, но мозги насилуют знатно.

«Виски будете?» — спрашивает он, не прекращая стучать ногой. Это было почти ожидаемо, только обычно говорят про коньяк. «Кажется, он восемнадцатилетней выдержки», — добавляет он. Костя-бармен наверняка плеснул ему «Четыре розы» местного разлива, но я киваю головой — хочется и дальше его бред послушать — кажется, контакт может стать довольно перспективным. «Чем занимаетесь, Виктор?» — спрашиваю я. «Мемуары пишу. Я многое пережил, надо успеть записать. Но я слишком много думаю, а это мешает писать. И не называйте меня Виктором — все равно ведь не верите». Конечно, не верю. Но как-то ведь нужно его называть. «Зовите меня Моро», — говорит он. «Умора?» — уточняю, совсем без юмора, с этим у меня неважно. «Нет. Моро. Или — нет. Зовите меня просто Марат». Марат так Марат. Моро — тоже ничего так. Но Марат удобнее, конечно, для наших мест. Я уже хочу курить и мну сигарету в руке, он замечает это. «Выпейте залпом, и пойдемте», — говорит он, — И я не извращенец, если что». Значит, точно извращенец, и, по моему опыту, уже нужно искать пути к отступлению или просто развернуться и уйти. Он закидывает в горло бокал виски, и, махнув мне рукой, идет к выходу. Что говорят в таких случаях? «Пойду, носик припудрю»? Это я и говорю, и иду в сторону туалета. Иду. Но — мне хочется обернуться и посмотреть, как он уходит, на особенности его походки, спешит ли он или едва шевелится. Я останавливаюсь, и Костя в этот момент врубает музыку, начинает вертеться зеркальный шар, и из колонок несется заунывное: «Где вы теперь и с кем, кто хочет быть судьей, кто помнит все имена?»… Старая, когда-то знакомая мне песня, и мне кажется, что голос тоже мне знаком. И я только что слышала нотки этого железа в почти безумной речи этого странного старпера в треснувших очках. «Где твой мундир, генерал?». Я оборачиваюсь — он, то есть, Марат (или Виктор, или Моро), стоит словно вмерзший в пол, опустив голову, вероятно, песня застала его врасплох. Он не может быть им, конечно — он ниже ростом, с развалившейся фигурой, да и просто не может быть им. Глупость все это, и понятно все, но я кричу Косте, чтобы он сменил песню — Костя ставит вместо цоевской песни какой-то маловразумительный рэп от модного ныне казаха, и Марат снова трогается с места, вскоре скрывается за дверью, размахивая полами длинного плаща. Я иду за ним, по пути также опрокинув в себя полбокала виски, кожаная юбка от ходьбы поднимается вверх, но я иду, чувствуя взгляды посетителей на моих быстро обнажающихся ягодицах. Но моя совсем не азиатская попка — это моя фамильная гордость, и прибавка к заработку, к тому же. Пусть смотрят.

Мы пускаем дым в морозный ночной воздух, прямо в круглую луну, замершую посреди темно-синего неба. У него дым погуще, мужчина все-таки, мой дым же узорчатый, взмывающий вверх тающими тонкими завитками. Я улыбаюсь — мы как дети. «Точно», — говорит он. Я сказала это вслух, фразу «как дети», то, что думала, что часто со мной бывает. Это мне никогда не мешало, так как мысли, которых мне стыдно, меня не посещают, но чувствую себя как-то неудобно каждый раз, когда невзначай произношу мысли вслух. «Как вы думаете — мне нужно продолжать?» — спрашивает он. Я не знаю, что он имеет в виду — продолжать ли со мной и логически довести дело до постели, или же продолжать писать мемуары. Я не против ни легких денег, ни хороших книжек, и поэтому говорю: «Конечно, продолжайте! Всегда надо идти до конца». Он несколько раз медленно, тяжело кивает головой — в этом возрасте мужчины особенно смешны, стараясь казаться значительными своею отрепетированной стариковской неторопливостью. Хотя — старик ли он? Ему же должно быть где-то между 50-тью и 60-тью? Это по нынешним временам вторая молодость. Уф, неужели я всерьез об этом думаю? Что этот седовласый, очкастый тюфяк, больше смахивающий на Чикатило, чем на стареющую рок-звезду, и есть тот кореец, от которого до сих пор тысячи, миллионы русскоязычных меланхоликов сходят с ума? Нет, тупица, я же знаю, что это не он. Зря я вспомнила про Чикатило… Мою коллегу, Соньку, которая ныне живет в благословенном Израиле, пытался порезать на куски один такой. Кажется, его застрелили. Или с крыши сбросили. В общем, убили его наши доблестные полицейские, крышевавшие нас тогда, но мизинец на руке он успел ей спилить. После чего Сонька все прокляла здесь и свалила на историческую родину. Благодаря тому маньяку у нее произошла переоценка ценностей, и теперь она, девятипалая, живет по самым высоким мировым стандартам. Может, и мне повезет, как ей? Я смотрю на него. Очки, сигареты, плащ, мемуары… Нет, вряд ли. Ничего интересного меня не ждет, кроме охренительного мозгое…ства с философско-литературным уклоном. Все лучше, чем завышенные сексуальные запросы, которые с возрастом мне выполнять все труднее и труднее. А он случайно не пустой? «Сколько у вас денег?», — тут же спрашиваю я. Он бросает окурок на асфальт, и я вижу свои глаза в отражении его очков: «У меня в долларах, к сожалению. Около шестисот. Хватит?». «Пойдет», — говорю и сажусь, чтобы поднять брошенный им окурок, но начавшийся вдруг ветер несет его подальше от меня, к арыку, а я ненавижу, когда арыки забиваются мусором, и вода выходит из них и хлещет прямо по улицам. Я бегу за уносящимся от меня окурком, а ветер становится все сильнее, и я вдруг слышу вопрос моего нового знакомого, Марата: «Как вас зовут?». Окурок падает в арык, и его быстро уносит грязно-зеленая вода… Я сижу на корточках и думаю о том, как бы с него содрать все его шестьсот баксов, без остатка, так, чтобы он рад был их отдать? Но больше я думаю о том, куда вложить эти деньги? В Турцию смотаться? Ну, и немного думаю об экологии. «Алия», — отвечаю я, не поворачиваясь. Ветер превращается в вихрь, Марат садится на корточки рядом со мной. Низ его плаща колышется от ветра и бьет меня по бедрам, он замечает это, и прибирает плащ к коленям. «Необычно сильный ветер для нашего города, — говорит он. — Неспроста это, Алия. Мы встретились. И луна. И ветер. И ночь». Вот оно, началось. Это точно не Цой (боже мой, я все еще об этом думаю!). Есть всем знакомое, примитивное правило, верное во всех случаях — когда насилуют (вагину ли, анус ли, мозги — без разницы), надо расслабиться и получать удовольствие. А я это умею. И я вступаю в игру: «Марат, не придавайте значение бессмысленным, мертвым вещам. Ветер, луна, ночь — вы даете этим пустышкам высокий смысл и этим самым обесцениваете нас с вами. Мы встретились. И все. А дальше посмотрим». Он резко поворачивает ко мне голову, в линзах сверкнул лунный свет. «Да. Да», — кажется, голос его дрогнул. Я его зацепила. Раздается скрип двери кафе, мы оборачиваемся — из светящегося желтым светом проема в ночь гурьбой выходят посетители. Кафе закрывается, уже час ночи. «Пойдем в другое кафе?» — спрашивает Марат. Конечно, пойдем, я высосу из тебя все до цента, дорогой мой! А ветер усиливается, и нам трудно уже держаться на месте под его порывами. «Надо где-то укрыться! За мной!», — кричит он, встает и убегает. Я бегу за ним, если это можно назвать бегом, поскольку я на высоких каблуках.

Мы стоим в каком-то тесном тупике, плечом к плечу, в то время, как в двух шагах от нас на улице бушует ветер, снося со своих мест все, что не прикреплено, сгибая крепкие столетние деревья. А мы стоим в тупике, и даже не чувствуем легкого дуновения. И почему-то над нами летает одинокая зеленая муха, будто нет ни бешеного ветра, ни холодов. Я смотрю вглубь тупика — там стоят несколько ржавых мусорных контейнеров, которых едва видно из-за наваленного на них мусора. Муха летает прямо под носом. «Зато здесь не летают тяжелые предметы. Как там», — Марат показывает в сторону улицы. «Хорошее место вы нашли. Такое… американское…», — говорю я. Он оглядывает наш тупичок и улыбается: «Да уж. Думаю, скоро это кончится». И тут раздается гром, и тупик озаряют всполохи молнии. Не проходит и секунды после этого, как начинает лить дождь, без обычного вступления в виде пары упреждающих капель, а сразу почти сплошным потоком воды. Мгновенно мы становимся мокрыми. Мокро, холодно, ветрено, мерзко… «Вы правы. Неприятные ощущения», — подтверждает мой будущий клиент — опять я произнесла мысли вслух. А он вдруг начинает заклинать, как шаман: «Скоро это кончится. Скоро это кончится. Скоро это кончится…». Неадекват он, конечно, но в одном я уверена — он точно меня не кинет и заплатит. Потому что слабый, таких я сразу чувствую — он словно погасшая свеча, растекшаяся парафиновой лужицей, из которой торчит обуглившийся фитилек. А погас он совсем недавно, судя по его еще пока приличному виду. Скоро окончательно спустится вниз по социальной лестнице и умрет как-то нелепо — скорее всего, пьяный упадет в арык, заснет там и захлебнется водой. Фитилек…

А тем временем, погода решила прислушаться к его заклинаниям — ветер вдруг затих, дождь из потока воды переквалифицировался в моросящий (не менее мерзкий, однако). Мы переглядываемся, и я даже сквозь водяные разводы на стеклах вижу в его глазах отчаяние, совершенно беспричинное, по-моему. Что с ним? «Все. Конец», — произносит он и уходит от меня из тупика на улицу. Я остаюсь одна в компании мусорных баков, и вот уже отчаяние настигает меня. Точнее, это злость: как так?! Вся эта возня с ним, которая так неплохо началась, в итоге бесполезна?! Что за херня такая в эту ночь происходит?! Я бросаюсь вслед за ним — не прощу себя, если не справлюсь с этой размазней (теряю хватку?).

Я нагоняю его, идущего посреди дороги под ярким светом фонарей — благо, автомобилей нет. Засунув одну руку в карман, а в другой держа сигарету, он широко шагает, и полы его длинного плаща взлетают крыльями в стороны при каждом шаге. Его фигуре для большего визуального эффекта явственно не хватает шляпы, ну да бог с ней. Я ровняюсь с ним, и какое-то время иду рядом молча. Жду — он первый должен начать. И, конечно же, он не выдерживает и останавливается. Стоит, понурив голову. Думает, что я буду утешать? И не надейся — плакаться будем позже, когда дойдем до дела. Так полагается. «Вы любите кино?», — спрашивает он. «Кино» или кино? — тут же задаюсь я логичным вопросом, поскольку нахожусь рядом с человеком, называющим себя Виктором Цоем. «Я имею в виду кинематограф», — уточняет он. Я пожимаю плечами — мол, ничего, нормально отношусь, смотрю иногда. «Обожаю кино», — говорю. «Я тоже, — со вздохом говорит он. — Вы ведь знаете, Алия, когда идет дождь, гремит гром и сверкают молнии, и ветер сносит с ног, и при этом ночь — это значит финал, момент катарсиса, наивысшая точка фильма, после которой только конец и титры. Это уже случилось с нами — так ярко, так холодно и мокро, и я понял: а дальше ведь теперь ничего нас с вами не ждет, все закончилось, не начавшись. А если останемся вместе, то это будет мучительно и скучно. Поэтому лучше нам разойтись». И в этот момент я окончательно утверждаюсь в мысли, что передо мной идеально отшлифованное, полное, стопроцентное чмо, какие давно не встречались в моей долгой профессиональной карьере. Своего рода самородок. Он даже не подозревает, что мучительно и скучно было с самого начала, со стойки бара, где мы впервые столкнулись час назад. Хотя знает, что я его не брошу, ведь на кону шестьсот долларов, которыми он предусмотрительно меня поманил — ах, эта незатейливая чмошная «хитрожопость»! Но настало время сделать так, чтобы он ходил за мной, как приклеенный, а не я за ним. Для уменьшения энергозатрат. Пора включать или «странную женщину», или «слабую», или обе сразу (если я еще не забыла, как это делается).

В моей классификации клиентов «чмо» — это последний уровень, дно. Днище. Тюфяк, размазня, слабак — эти термины тоже близки, но при определенных обстоятельствах они могут приобрести положительный оттенок. Чмо же — это всегда дурно, низко, это то, чем все брезгуют, и к чему не может быть жалости. Чмо — это плевок в ранимую душу продажной женщины. Который, однако, можно потерпеть ради хороших денег. И я потерплю. А я ведь могу простудиться и умереть, будучи насквозь мокрой, стоя тут перед ним и унижаясь. Этим надо воспользоваться — я вдруг начинаю сильно дрожать и надрывно кашлять в кулачок. Отворачиваюсь от него, будто меня смущает мое неважное состояние. «Вы же простудитесь!», — Марат переживает. — За тем переулком есть маленькая кофейня, она должна быть еще открыта. Пойдемте согреемся!» Я согласно киваю. Он показывает рукой в сторону того переулка и идет туда. И даже не пытается ради приличия предложить мне накрыться чем-то из своей одежды, чтобы я согрелась. Конечно, вряд ли мне поможет его пропитанный ледяной водою плащ, но все же… Натуральный чмо. Плюс к этому, я все еще послушно хожу за ним, как собачонка, а это действительно унизительно! Кончать с этим немедленно! Я падаю на асфальт. Лежу, перебирая ногами в обжигающей холодом студеной луже, в которую случайно они попали (надо было упасть на полметра дальше). Я закрываю глаза и начинаю отсчет. Один, два, три, четыре — и его руки поднимают меня и прижимают к своей груди. «Алия! Алия! Очнитесь!», — голос его срывается на высокую ноту от страха за мою жизнь — значит, сработало. «Ничего страшного, мне просто нужно согреться», — еле слышно бормочу я. «Сейчас!», — кричит Марат и уносит меня на руках в кофейню. И пока он меня несет, в голове бесконечным рефреном звучит: «Nobody’s perfect» — фраза, которую, вероятно, я должна буду сказать ему в конце, следуя его кинематографическому подходу к нашим отношениям.

Странная, однако, эта кофейня — мы будто сидим внутри лаконично оформленной узкой стеклянной витрины, где присутствуют пара покрытых черным лаком столиков, такая же черная стойка баристы с кофемашиной и репродукция «Жидких часов» Дали на белой стене. Да и сами мы похожи на манекены с нашими прилипшими к лицам влажными волосами. Ночная улица пуста, и некому поглазеть на эту живописную картину сквозь высокое и длинное стекло. Запах кофе из чашки щекочет нос, манит меня, но рано еще. И моя голова устало лежит на руках, сложенных на столе. По замыслу, силы меня покинули, и потому негоже сразу хватать чашку. Хотя очень хочется. «Пейте кофе! Вам это нужно! Поверьте — сразу станет легче! Пейте кофе, Алия!». — уговаривает Марат меня. Сердечный какой. Я медленно поднимаю голову, придвигаю к себе чашку, принюхиваюсь. И потом делаю маленький глоток. Мой престарелый «милый друг» выжидающе смотрит на меня. Я замираю на пять секунд. А потом жду еще три секунды, не дыша. И лучезарно улыбаюсь, к видимому удовольствию Марата. Улыбка честная, притвориться не получилось, поскольку кофе на самом деле шикарный. «Я же говорил!», — торжествует Марат. Воротник его бордовой рубашки плотно застегнут, так же, как и манжеты рукавов, что снова навевает мне мысли о его маньячности… Остальное кофе я выпиваю одним большим глотком. «Вы казашка?» — вдруг спрашивает Марат. Вопрос, который никогда не обходится клиентами. Таков уж наш город, где от разврата до патриотизма один шаг. «Полукровка, как и вы», — отвечаю я. Наше преимущество, метисов и метисок, в том, что мы имеем полное право не примыкать ни к какой религии — ни к папиной, ни к маминой, дабы не поколебать семейные узы. Возможно, антирелигиозность метисов и есть причина того, что нас так много в моей профессии. «Это хорошо, — говорит он. — Мы, метисы, все талантливы». Все еще пытается меня убедить, что он действительно верит в то, что когда-то был метисом Виктором Цоем. Потроллить его, что ли? «А я вас, корейцев, не люблю. Вы собак едите», — говорю. Он как-то мгновенно мрачнеет. И пытается тут же атаковать: «Во-первых, вы до этого называли меня полукровкой. А это не совсем кореец. Во-вторых, вы вот едите лошадей, и ничего ведь. Считаете это нормальным». Подал мне встречный иск, как говорится. Кажется, надо рассердиться — налицо межнациональный конфликт, который грех не раскалить до предела. Я медленно двигаю чашку рукой к краю стола, пока она не падает и не разбивается вдребезги. Это, конечно, по-детски все и примитивно, но всегда действует. «Я заплачу за чашку!», — тут же кричит Марат баристе. И тихо произносит, уже мне: «Извините, не надо было мне открывать эту тему. Сглупил, извините! Я, кстати, полюбил конину». Полюбил, ага. Быстро он как-то сдулся, даже для чмошника. Не по-мужски. Теперь самым большим достоинством мужчины считается совсем не то сомнительное, физическое, а другое, типа духовное — его национальность. В 21 веке размеры членов уже не правят мужским балом — ныне они соревнуются между собой величием собственных наций. А вот ему пофиг, даже особо не цеплялся за эту тему. Впрочем, чего еще ожидать от психа? Как однажды сказал бывший мой клиент и по совместительству многолетний пациент психиатрической клиники: «У пролетариата, алкоголиков и шизофреников нет родины — им везде плохо». Надо бы размяться.

Я пока босиком — мои красные туфельки сушатся на низкой прямоугольной батарее у стекла. Я встаю и подхожу к батарее, сажусь на пол, прислонившись к ней спиной. Горячо неимоверно, и это радует. Раздвигаю ноги в стороны, что вкупе с моей юбчонкой смотрится несколько порнографически. Бариста глядит на меня неодобрительно, но не возмущается — посетителей все равно нет, и я могу вести себя более-менее вольно.

Я смотрю, на Марата, оставшегося сидеть за столиком, и мне кажется, что он будто потерял меня — он глядит сквозь очки подслеповатыми глазами перед собой, а руками медленно вертит чашку кофе туда-сюда, и отчетливо слышен скрип крупинок сахара под ее дном. Потом его рука очень долго тянется к карману плаща, висящего на спинке стула, и не менее долго вытаскивает оттуда пачку сигарет, точнее, ее остатки, из которых выплескиваются несколько струек воды на пол. Тут мой «старичок» наконец-то выходит из своей непонятно чем вызванной прострации и смачно чертыхается с матами (что ему совсем не идет). «И что теперь я буду делать?», — после некоторой паузы растерянно добавляет Марат к своему чертыханью, уже тихо и смиренно. Да, уж, «…но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день», как поется в популярной эстрадной песне… А если сигарет нет?! Какой же он жалкий, какой же… В груди у меня ёкает — это проснулось во мне то исконно бабское желание спасти убогого, которое я так и не смогла выкорчевать из своего сердца. «Молодой человек, у вас не найдется пары сигарет для моего старшего товарища!», — решаю я обратиться к баристе, который своею полупрозрачной белой сорочкой, открывающей волосяной покров на груди, своими скулами и тонкими усиками напоминает незабвенного Фредди. Каким же благодарственным, подобострастным взглядом одаривает меня Марат в этот момент! Цвергшнауцер какой-то. Однако, «Фредди» верен закону: «У нас не курят, извините», — отвечает он. Я присматриваюсь к баристе — скорее всего, его вид неслучаен, и тогда вряд ли его прельщают мои прелести. Соблазнить его не получится. Ай вонт то брейк фри, мать его… Марат начинает заниматься полной чушью — он вытаскивает из остатков пачки остатки сигарет и пытается из них соорудить одну целую сигарету на столе. Возможно, Виктор Цой и превратился бы в такого вот нелепого и безнадежного получеловека, мало понимающего, что происходит вокруг, если бы он дожил до нашего века. Сколько он выкуривает в день, интересно? «Три пачки», — бормочет он. Опять я думаю и говорю одновременно. Три пачки — не так много, но достаточно для умственной деградации, если курить много лет. Тогда понятно. А бариста — козел. «Пойдемте отсюда, Марат! — говорю я. — Купим сигареты где-нибудь рядом».

Его взгляд не вопрошает. В них нет страха или гнева. Его глаза не смеются, он не прищуривается и не расширяет зрачки от крайнего удивления или крайней обдолбанности. В его глазах я вижу только чувство искреннего недоумения от того, что эта в меру зрелая и напористая девушка, обтянутая черным кожзамом, желает стрельнуть у него, бомжа и забулдыги, папиросу «Прима» алматинской табачной фабрики. «Ну, пожалуйста, он такой же, как ты! Одну папироску? Ты же только что спрятал пачку в кармане?», — я сижу на коленях перед мужичонкой в рваном ватнике, лежащем у толстенного дуба на аллее. А про себя думаю, глядя на его заросшее, посиневшее от холода лицо — ну, что же ты? Ты ведь все равно до утра не доживешь, замерзнешь насмерть в этой траве? Так почему бы не поделиться табаком? Бомж переводит взгляд с меня на Марата, который стоит в десяти шагах от нас, под фонарями, такой одинокий в стелящемся по земле тумане. И, порывшись за пазухой, этот пропитый насквозь бродяга протягивает мне пачку «Примы», почти полную. Я наклоняюсь и целую его в щетинистую вонючую щеку. Фу. Но по-другому нельзя, не знаю, почему. Рука бомжа падает на мою ногу, и его пальцы перебирают клеточки на моих сетчатых черных колготках. Ладно, все, хватит. Я убираю его руку, встаю с колен и иду к моему «куряге».

Он выхватывает пачку из моей руки. Затем поджигает ее зажигалкой, и стреляет первой струей дыма прямо в меня. И тут я чувствую очень знакомый запах, точнее, мы оба чувствуем (он сильнее, конечно) — я и Марат дружно поворачиваемся в ту сторону, где лежит добрый бомж. Далеко мы отойти не успели, и стоим, думаем, что нам делать с этой фигней? Меня лично это никогда не увлекало, не берет меня никакая, даже самая мозговышибающая конопля. Одно я знаю точно — в этом стылом воздухе запах мариуханы распространяется мгновенно на многие десятки метров вокруг, и нам остается только надеяться, что полицейским вряд ли хочется морозить свои попы в эту ночь, и они нас не потревожат в силу своей вечной тяги к комфорту. «Добрейшей души человек», — еле слышно проговаривает Марат, и набирает полные легкие этого смрада. Задерживает дыхание на несколько секунд и выдыхает. «Чуйская… родная, — шепчет он. — Узнаю. С 88 года не курил, с казахфильмовских времен. Как же хорошо…» И я вспомнила — Моро! Конечно же, так звали героя того фильма, которого играл Виктор Цой, и Марат сейчас говорит о тех съемках, здесь, в моем городе… Его неподдельно теплая интонация, с которой он говорит о тех временах, слегка смущает меня. «А что так плохо? Почему такой перерыв?», — спрашиваю я. Жду ответа, и дожидаюсь его только спустя полторы минуты: «Обстоятельства, Алия, обстоятельства…» Мне чуть больше лет, чем тому фильму, смотрела я его в пубертатном периоде, и ничего из него не помню. Вот только это — Моро. Имя, которым он назвался сначала. «Будете?», — предлагает он. Нет уж, спасибо. И надеюсь его «обстоятельства» не называются колонией строго режима. Больше тридцати лет все-таки прошло — для знатока «травы» немыслимый срок без кайфа. Зэка мне еще не хватало. «Я не сидел в тюрьме, нет, просто в жизни всякое бывает. Понимаете?». Понимаю, хорошо понимаю… Черт…

Он направляется к бомжу, и мне опять приходиться плестись за ним. И я иду, увертываясь от редких облачков сиреневого дыма, выпускаемых Маратом (Виктором?). Бомж смотрит в небо, не мигая. Тишина, только оставшиеся в очень малом количестве листья на дубе шелестят от ветерка. А вот он даже не шелохнется. Умер уже? Но нет, бомж вдруг улыбается и вопрошает ангельским голосом: «Видишь, брат?». Марат поднимает свои сломанные очки к небу и тоже начинает улыбаться. «Вижу!», — счастливо восклицает он. Придурки. Что они там увидели — не знаю и знать не хочу, но у меня такое ощущение, что я сейчас присутствую при зарождении новой религии, настолько единым организмом кажутся эти два чужих друг для друга человека, смотрящих с идиотскими улыбками в небо. Впрочем, и мне они чужие… На моих часах 1 час 46 минут. Курнуть, что ли? И совершенно непонятным для меня образом мы оказываемся лежащими втроем под дубом, поочередно дымя и глядя в безумно красивое небо. И из этого безумно красивого черного неба на нас смотрит безумно красивое громадное лицо, в чьих звездных глазах столько любви к нам! Это нечто окутывает нас вибрирующей, искрящейся волной, приподнимающей нас над холодом земли под нашими спинами, и эта чудесная вечность без рождения и смерти в какой-то момент пугает нас потому, что не может быть так хорошо. Не бывает. И мы возвращаемся. Но не сразу. Не сразу. Поскольку в вечности возможно предвидеть человеческий страх и точку, когда он появляется, возможно уходить от него, приходить к нему опять… После бесчисленного числа этих походов туда-сюда мы с Маратом сидим в салоне такси на заднем сиденье, и снова вместо звезд в наших глазах мелькают огни фонарей. А бомж утром умрет счастливым.

«В городе мне жить или на выселках…» Интересно, куда мы едем? Точнее, неинтересно совсем. Куда-нибудь. Куда-нибудь, без разницы, куда — все равно из этого города не уедешь никогда. Не дадут. Да и ты сама никому не нужна… И куда бы я не поехала, свой город, вместе с его хвалеными горами, яблоками и каньоном Чарын, я буду таскать на своем горбу, поскольку мы такие, не в силах жить счастливо без родной земли. Типа, я тоже патриотка — кажется, заразилась от клиентов этой чумой. Какой же бред, господи… Надеюсь, не вслух все это я думаю. Уже тоскую по небу, где была всего пару минут. И уже забываю его, хотя прошло тоже где-то две минуты с той поры, как я оттуда вернулась — 1 час 50 минут на моих часах. А этот город никак не кончается, и, наверное, надо спросить моего спутника, куда мы мчимся, но его голова камнем лежит на моем плече, и так тяжело держать ее, что моя левая сторона тела онемела. «Все будет хорошо, Алия», — шепчет он, вроде как свозь сон, потираясь щекой о мою куртку. Сколько же их было на моем левом плече, неприкаянных самцов, ищущих минутного покоя или просто вырубившихся от чрезмерного употребления спиртного? Десятка три, не меньше. Я прям гейша. Или мать Тереза для нищих духом. Мы едем вниз по наклонной, а, значит, скоро окажемся в северной части города, самой неприглядной и пролетарской настолько, что пивной перегар здесь считается достойным парфюмом. Наши шансы огрести радикально жестких приключений растут с каждым километром, и мне тревожно. Какая-то странная психоделическая музыка играет у таксиста. Или это в моей голове? «Куда мы едем?». «Кафе «Надежда»», — с явным каракалпакским акцентом отвечает водитель (уж что-что, а акценты я различать научилась в силу рабочей необходимости). Как ни странно, это кафе мне знакомо. Улица Фридриха Энгельса — там оно находится. На Энгельса отслужившие свое девчонки заканчивают свои карьеры. Одну из них я сюда провожала, и мы сидели в этом кафе после ее переезда. Печальные были посиделки. Она хотела заказать Мартини по привычке, но у них его даже нет в меню — водка, коньяк да пиво, такой у них набор. В итоге, напились с ней непонятной алкогольной продукцией до чертиков. Вскоре после этого ее телефон перестал отвечать, и она навечно сгинула в просторах первой Алматы. Зоя, тумбочка ты наша, не перепрыгнуть, не обойти… Где же ты? Рукав плаща левой руки Марата, которую он якобы невзначай кинул на мою грудь, задрался вместе с манжетой рубашки. Там какая-то царапина на запястье. Я приглядываюсь — нет, не царапина, а достаточно глубокий и, судя по всему, старый шрам. Отметина от юношеских страданий? Видимо, с той давней поры, когда эти стареющие мальчики по обычаю пытаются понарошку покончить с жизнью. Таких историй я наслышалась навалом — от каждого третьего, если не второго. Психически нестабильный народ мужики, конечно, но крайне прибыльный. Вдруг яркий свет заливает салон автомобиля, и бравый каракалпакский таксист мгновенно делает крутой крен вправо — кто-то выехал нам навстречу. Я замечаю в пролетающей мимо, чудом не врезавшейся в нас машине лицо женщины в черных очках за рулем, застывшее в крике. Таксист изощренно матерится на чистом русском, я тоже участвую в этом сквернословии, в то время как Марат валится головой мне на колени. И я снова слышу, как он шепчет: «Миром правят дуры». Охренеть. Что за фигня?! Он не мог видеть ту слепую идиотку. Это он обо мне? Услышал, как я матерюсь, и сразу записал меня в дуры?! Ах ты чмо ё…! И я наотмашь бью его ладонью по щеке. Он от неожиданности резко поднимается и бьет меня затылком в подбородок. Фонтан искр в глазах, я держусь за челюсть. Марат, прижавшись спиной к дверце, держится за макушку и стонет, с испугом смотрит на меня. А мне хочется добавить и заехать ему в пах каблуком что есть силы — я очень зла. И я даже дергаю ногой слегка, на что Марат реагирует подпрыгиванием на месте. «Черт!», — одновременно восклицаем мы втроем, включая водителя. Вслед за этим естественно следует его длинная монотонная речь о безмозглости баб за рулем, на каракалпакском. Несмотря на уничижительные характеристики моего пола, эта речь успокаивает меня, так как низкий тембр голоса водителя приятен сам по себе, да и язык значительно мягче казахского, хотя оба языка — близнецы-братья практически… О разнице этих языков, а также курдского и турецкого, уйгурского и узбекского, татарского и башкирского я могу рассуждать очень долго, но я далеко не лингвист, так что вернемся к нашим баранам. Точнее, к одному из них, который в данный момент протирает очки краем своего плаща. Пуговицы мерзко скрежещут по линзам.

Попробую оценить его по губам, которыми он смешно двигает в такт движений своей руки, теребящей очки. Достаточно большая, пухлая нижняя губа кажется искусственной — так бывает у мужчин с большой фантазией, в том числе, и сексуальной. Верхняя же губа весьма изменчива — то она узкая, почти невидимая, то вырастает до почти такой же степени пухлости, как и у нижней. Я жду, когда он закончит с очками, чтобы точнее охарактеризовать моего «героя». Наконец, он надевает очки и замирает на несколько секунд, что мне и нужно было. И вдруг на мгновенье мне кажется совершенно ясным выражение презрительности на его нижней половине лица (ведь я наблюдаю пока только губы). И именно в этой части его головы он становится похожим… на Цоя. Вот это номер… И я даже вижу его молодым, худым, с длинной шевелюрой и всего в черном, как на тех фото, что я видела много раз… Но блеск его очков рассеивает это дурацкое наваждение — его часто мигающие, пугливые глаза за стеклами снова заставляют меня вернуться к тому, с чем я имею дело — к конченному, морально раздавленному немолодому человеку. И единственное, что его роднит с Цоем — эта наша общая с ним и миллионами соотечественников азиатчина в лицах. То есть — ничего. Взгляд Марата уперся напряженно во что-то впереди — там над лобовым стеклом висит на цепочке, раскачиваясь, портрет смуглого подростка в золоченной овальной рамке. Водитель замечает в зеркале его взгляд и говорит с нежностью: «Сын мой. В Узбекистане остался, с мамой. Скучаю сильно, полтора года уже не видел». Марат кивает: «Ясно. Как зовут?». «Наржан… верблюжонок мой… Приехали». Машина сворачивает к обочине и тормозит.

Здесь туман еще сильнее, так как это низина города, и все газы, испарения, смог скапливаются здесь. В воздухе стоит специфическая смесь запахов бензина, угольной гари и мочи, и в такую холодину это даже бодрит. Я веду моего дружка к кафе, дорогу к которому еще не забыла — взяла инициативу в свои руки. В небольших лужах мои каблуки прокалывают с хрустом тонкий лед, и ноги Марата, идущего за мной след в след, уже хлюпают по прорвавшейся из-под льда воде. Мы идем молча — до переулка, где кафе, еще шагов сто. Вокруг нас еле виднеются призрачные очертания одно-, двухэтажных компактных домов за заборами. И вскоре в тумане возникает кажущаяся огромной неоновая вывеска с надписью «Надежда». Символично как-то, но непонятно, к чему сей символ. «У вас ведь тоже должен быть сын?», — почему-то решаю спросить я Марата, в голове всплыли некоторые моменты биографии реального Виктора Цоя. Мой спутник останавливается, опускает голову. «Да. Был», — бурчит он, глядя в землю. «Был?! Жив же вроде?», — удивляюсь я не очень натурально, сейчас он, наверное, соврет что-то. Но он поднимает голову и смотрит на вывеску: «Нам надо перекусить. Здесь самые лучшие котлеты по-киевски в городе. Пойдемте!». Этого престарелого любителя легких наркотиков накрыло аппетитом, только зачем ради этого так далеко надо было тащиться?! Впрочем, я тоже голодна зверски. Пойдем!

Мои сомнения насчет котлет по-киевски в этой забегаловке развеяны — перед нами на едва стоящий на своих ножках пластиковый белый столик юркий официант водружает большую тарелку с этим яством, словно это бешпармак. В центре тарелки дымится дюжина совсем немаленьких котлет, обрамленная наваленным кругом пюре из картошки и обсыпанная разнообразной зеленью. Плюс к этому на двух тарелочках по краям стола благоухают кусочки соленого сала в красном перце. Какой-то немыслимый для здешних мест славянский дастархан. Что здесь творится вообще? Кафе осталось все той же полуразваленной хибарой барачного типа, посетители — те же вышедшие в тираж дамы и их такие же непотребные клиенты, но меню убийственное просто! Вместо бывшей традиционной троицы «манты, лагман, плов», здесь в списке сплошь клецки, галушки, всяческие борщи, десяток видов вареников, сто сортов сала и куча всего такого, ультраукраинского… Портрета Петлюры на стене не хватает. Или Бандеры. «Портрет Бандеры? — спрашивает Марат удивленно. — Ну, не знаю… Хотя… Я передам Зейнеп-апа». «Кто такая Зейнеп?», — интересуюсь я, пока официант кладет мне на тарелку пару котлет, из которых сочится ароматное сливочное масло. «Хозяйка кафе. Когда-то мы были близки. Очень», — откровенничает Марат. Апа… Сколько же лет этой старушке Зейнеп? Хотя, сам-то он далеко не первой свежести, наверняка, она примерно в его возрастной категории, этакая молодящаяся румяная особа с плотно залитыми тональным кремом бороздами морщин на лице. Хотелось бы на нее посмотреть. Что ж, понятно почему мы здесь. Вдруг за нашими спинами начинает играть минусовка, и кто-то бухой в умат истошным криком запевает «Отель Калифорнию». Я оборачиваюсь — на том месте, где раньше стоял электормангал, появилась некое подобие сцены, на которой размещена какая-то звуковая аппаратура, и мерцает экран телевизора на стене. Из-за голов тех, кто сидит за столами, нам видна лишь шатающаяся тень поющего с микрофоном на стене. Ужас. Приличное, тихое место для установления кратковременных интимных связей в среде рабочего класса превратилось в ад. «Почему ад?», — удивляется мой геронтофил, Марат. Тут шустрый официант подносит нам совершенно логичную здесь бутылку «Немирова», наливает мне полную рюмку, и я залпом выпиваю. Водка — чистый огонь. Закусываю сочной котлеткой, нежное куриное филе просто тает во рту. И в это же самое время, когда я наслаждаюсь прекрасной трапезой, тот алкаш продолжает уродовать своим мерзким визгливым голосом душевную песню… «Вкусно?», — заискивающе спрашивает Марат. «Да», — все-таки, соврать я не могу. «Так почему же ад тогда?, — снова он переспрашивает. — По-моему, здесь мило». «Потому что караоке придумали для ада. На Землю оно случайно попало. Вы же, как музыкант, должны это понимать», — отвечаю. «Я как музыкант люблю любую музыку», — улыбается Марат. Типа выкрутился, но я соглашаюсь с ним, поскольку лень вступать в музыковедческие дискуссии, и он совсем не музыкант, да и водочка так приятно пошла по всему телу. Вот, оказывается, чего мне не хватало. Так хорошо! И даже если сейчас после караоке начнется залихватская «живая» музыка с массовыми танцами и турецким диджеем, мне все равно будет хорошо. Нам наливают еще по рюмке, я снова выпиваю, и тут, само собой, начинается «живая» музыка с массовыми танцами и турецким диджеем. Ноги словно растеклись желеобразной массой под столом, встать я точно не смогу. По-прежнему хорошо. Конечно, с новым содержанием кафе «Надежда» потеряло свой особенный шарм, ну и черт с ним.

В этой простенькой казахской песне, под которую все танцуют, поется о любви между представителями противоположных социальных слоев, некоего условного мультимиллионера и некой условной крестьянки, общающихся друг с другом исключительно посредством смартфонов. Она, по-моему, так и называется, как и поется в ее бесконечном припеве: «Алло!». Любовь, она всегда такая — один богат, а другой наоборот. Я смотрю на Марата и думаю, если допустить существование серьезных (даже страшно подумать) отношений между нами, то кто из нас кто? Хотя, нас ведь трое, так как он шизофреник с двумя противоположными личинами внутри. От его внутреннего «Цоя» неизвестно чего ожидать, то ли славы, то ли разрухи, «Марат» же весь на поверхности и крайне предсказуем, и утром он просто вернется в свой дом под гнет тиранши-жены. Нужен ли мне будет такой? А, может, я из этого ничтожества человека сделаю? А? Азарт-то какой для энергичной и неглупой женщины! И, в то же время, неопределенность будущего в случае с фантомным «Цоем» сулит одиночество, а, значит, абсолютную автономность и независимость. Правда, реальный Цой плохо кончил, но не сомневаюсь, что его женщина все это имела, то есть, на фиг ему была не нужна, плюс получала бонусы в виде неожиданных жизненных встрясок… Тут я понимаю, что сама становлюсь шизофреничкой, думая о несуществующем любовном треугольнике с несуществующими персонажами. Вот что значит чуйская конопля, помноженная на украинскую водку. Но, если здраво судить и при этом видеть перед собой треснувшие, заляпанные жирными пальцами стекла очков Марата, то богач — это я, без всяких сомнений. Несмотря на то, что его состояние пока на 600 долларов больше моего. «Вы так таинственно улыбаетесь», — говорит мне, дыша в ухо сильным перегаром, бедный Марат. Я таинственно улыбаюсь потому, что съела две котлеты по-киевски, и через час оставлю тебя без копейки денег, дорогой! Такая вот история нашей любви. А я вспомнила это слово, которое подходит для теперешней «Надежды», чью некогда аутентичную убогость вдруг украсили нездешним национальным колоритом. Постмодернизм. Чистой воды постмодернизм. Слово это было вбито мне в голову одной бывшей постоянной клиенткой, докторшей искусствоведения — кажется, она научный труд на эту тему писала в период наших с ней встреч (полных жутких страстей, кстати говоря, что для женщин неудивительно). Преподавала она в университете, полунищая в общем-то, и занималась я ею чисто из природной любознательности. По крайней мере, теперь Кандинского от Малевича отличаю, хотя лет 12 назад и имен этих не слыхивала.

Бля, да что это?! Это чудо лапает мое бедро! Пальцы его правой руки резкими и частыми импульсами сжимают мою тазобедренную мышцу, при этом его левая рука исправно отправляет в собственный рот очередную порцию «Немирова». Набухался, мать его… Неужели он думает, что его 600 баксов делают погоду, и ему можно все?! Да я на одном корпоративе за два часа в разы больше зарабатываю! Урод. И теперь это жалкое чмо ничем не отличается от остальных посетителей мужского пола этого заведения — такое же влажное похотливое лицо, суетливые пожимания плечами и мерзкое хихиканье фальцетом. В общем, он дошел до нужной кондиции, поскольку основная масса клиентов именно в таком свинячьем состоянии и приходит ко мне — на трезвую голову предаваться порокам с падшими женщинами совесть не дает. А вот сейчас, в этом полоумном угаре, когда весь мир кажется в кармане, и, при этом, не стоит уже, он чувствует себя покорителем женским сердец, этаким жестоким мачо. Каждый раз одно и то же, и хоть кто-то из них был бы оригинален! Но нет. Хотя, может, это и хорошо, зачем нам неожиданности? А с такими вот я знаю, как справляться. «Спой для меня!» — говорю я ему. Надо бросить вызов, мужики на любой мало-мальски серьезный вызов реагируют как собаки на команду «фас». «Спой!», — повторяю я. Он вдруг смущается, его и так красное лицо рдеет еще больше: «Да я пьян уже, не смогу, наверное. Да и не пел я сто лет…» Ага. Я в точку попала — его рука трусливо соскользнула с моей ноги. Надо добивать этого мачо: «Ты, что?! Не мужик, что ли?! Даже спеть простую песенку не можешь?! Офигеть!», — я добавляю издевательский смешок к своим словам. И еще немного разочарования: «А я-то думала…». Тут в его глазах загорается некое подобие гнева — говорю «подобие», потому что явно заметно его общее замешательство и нежелание петь. Однако, он стучит кулаком по столу: «Сейчас!», с трудом встает из-за стола и идет к турецкому диджею. Посреди толпы танцующих останавливается, поворачивается ко мне и что-то говорит. Я угадываю по его губам: «Ты точно этого хочешь?». Киваю головой. Видно, что Марат вздыхает, а потом он подходит к диджею, который сидит за низким столиком с освещенным экраном ноутбука лицом. Не отрывая взгляда от экрана, тот энергично мотает головой, раскидывая по сторонам свои длинные черные волосы. Видимо, диджей отказывается переключать танцы на караоке, опасаясь нездоровой реакции танцующих. Понять можно. Марат растерянно смотрит на меня, всплескивает руками — мол, ничего поделать не могу. Я откладываю вилку с кусочком котлеты, вытираю вокруг рта белой ситцевой салфеткой и с размаху бросаю ее прямо на гору котлет. Делаю недовольное лицо, насколько это возможно. Направляюсь к ним. Так же продираюсь сквозь облако парфюмерно-потно-алкогольных ароматов, исходящее из-под мышек и изо ртов дергающихся в танце пар. Чье-то разгоряченное тело льнет к моим бедрам — я смотрю вверх, это высокий красавчик лет 20-ти, почти мальчик, правда, в глазах его нет ничего кроме пьяного тумана. Но, признаюсь, его змеиные движения и легкие касания словно бьют током и немного возбуждают, так, что я даже пританцовываю в такт с ним. Я танцую и наблюдаю за несколькими ярко крашенными женщинами возле меня, чьи полуразвалившиеся телеса втиснуты в тесные штаны и куртки. Это они, наши, бывшие. То есть, настоящие, но уже напрочь потерявшие всякое достоинство. Хотя, наша профессия и достоинство для многих две вещи несовместные, но, поверьте, чувства собственного достоинства у проституток гораздо больше, чем, например, у шахтеров. Или у банкиров и финансистов всяких — эти вообще, несмотря на их кажущееся могущество, параноики страшные, задавить которых не стоит никакого труда. Да, у подавляющего большинства наших девчонок проблемы с наличием извилин в мозгах, но постоять за себя мы можем. И сюда, на Энгельса, залетают те редкие птицы, которые растеряли чувство достоинства под воздействием различных обстоятельств. А это сродни смерти в буквальном смысле — никто из них не будет «бабой ягодкой опять», поскольку до 45-ти просто не доживут. Или убьют, или сами сдохнут от какой-либо популярной болезни. И вот, смотрю я на них, печальных и уродливых, и становлюсь еще злее, и так невыносимо на душе. Я перестаю танцевать и быстро подхожу к моему дружку Маратику — это из-за таких, как он, мы терпим все эти несметные несчастья, калечимся душой и телом, гибнем в одиночестве. Он глядит на меня телячьими, виноватыми глазищами сквозь плюсовые очки, а я бросаю ему прямо в лицо, очередями: «Чмо ты последнее. Баран. Ни на что не способен. Только пи…еть можешь, уё…ще. Оставайся один, му…ло». И тут же иду к выходу. Иду, и чувствую спиной, что мои слова подействовали. Музыка вдруг прекращает орать, раздается многоголосый ропот возмущения — все хотят танцевать. Потом слышны крики, шум, и сразу короткий и громкий свист микрофона, рвущий барабанные перепонки. После этого наступает тишина, которую вскоре нарушает неуверенный голос Марата, реверберирующий в микрофоне: «Эту песню я посвящаю Алие!». И начинают звучать знакомые всем ритмичные гитарные рифы цоевского хита, где что-то там про «город в петле». Я оборачиваюсь и вижу Марата с микрофоном, который он сжимает обеими руками, задрав вверх подбородок, а вокруг него тесно толпятся разъяренные люди. Он так проникновенно, нежно смотрит на меня, что сердце рвется (опять она, бабская жалость, подкатила). И если он сейчас запоет и при этом будет продолжать так на меня смотреть, я сдамся ему окончательно и бесплатно. Но спеть он успевает только первые два слова: «Белый снег…» — и тут же получает огромным мужским кулаком по зубам. Марат падает, остальные наваливаются на него, опять свист микрофона, истошные крики, тяжелые звуки ударов…

«Алло-о-о-о! Алло-о-о-о!» — гулко звучит песня за стеклами окон кафе «Надежда», из которого нас только что вышвырнули. Мы топчемся возле кафе на улице, Марат постоянно шмыгает носом, не отрывая своего платка от лица. Побили его крепко. «И, все-таки, почему это все? Котлеты по-киевски и все такое? Я здесь даже ни одного хохла не видела!», — вопрос сам собой напрашивается, и я его задаю (а, может, просто произношу мысли вслух? Уже не понять). «Зейнеп-апа в дальнобойщика влюбилась. С Киева. А потом он на родину уехал и пропал. Вот она и решила украинскую кухню завести. Как бы в память о нем», — объясняет Марат. Иными словами, крыша у нее поехала. «Сбежал?», — спрашиваю. «Нет. На войну пошел. Сумасшедший мир. Абсолютно сумасшедший», — констатирует мой шмыгающий спутник. Мир всегда был таким, просто иногда это становится слишком очевидным. Для меня же это очевидно и выпукло было и есть всю мою жизнь, поскольку практически каждый день мужчины вступают в войну со мной, набрасываясь на мое тело, как на смертельного врага. По-другому они не умеют. Для них секс и вообще мы, женщины — это типа тренировка, подготовка к войне, где анал — это «диверсия в тылу врага», а минет — «принуждение к миру». И этот, причитающий о сумасшедшем мире, такой же, несмотря на то, что он даже маленькой попытки защититься от пинавших его не сделал. Уверена, что, в случае чего, меня бы он сам попинал с удовольствием. Однако, касательно Зейнеп-апа, это чисто женская «ответка» этому миру — устроить уголок украинского кулинарного счастья посреди нашей такой смешной, но весьма безжалостной Азии.

Из дверей кафе на морозный воздух выбегает тот юркий официант, обслуживавший нас, с телефоном у уха. Он продолжает говорить с кем-то, презрительно бросив взгляд на нас: «Да, я уже вышел! Встречаю, да! Нет, я один справлюсь — вы же знаете!». Поговорив, он кладет телефон в карман. Мы довольно долго втроем стоим молча — он на крыльце, а я и Марат у окна чуть поодаль. Тихо. Издалека доносится приближающийся рокот едущей машины. Официант выбегает к дороге и выглядывает машину в темноте. Вскоре возле кафе останавливается белый «Лексус», из машины никто не выходит, просто медленно поднимается крышка багажника. Официант выуживает оттуда пару больших мешков капусты и уносит их на своих плечах внутрь кафе, еле шагая на сильно согнутых в коленях ногах. Машина продолжает рокотать, и никто по-прежнему из нее не выходит. Белый «Лексус», м-да. Не последней модели, но тоже ничего так выглядит, солидно. Каждая вторая из нас, выходя на покой, обзаводится именно таким большим белым «Лексусом». Своего рода традиция, знак того, что не зря мы всю эту мразь терпели. На втором месте предпочтений моих бывших коллег — «Лэндкрузер», на третьем — новый «Жук», хотя его уже давно сняли с производства. Есть еще тонкая, но очень влиятельная прослойка, дослужившаяся до гораздо более крутых тачек — впрочем, эти дамы и их вкусы и так всем известны. Статистика моя личная, поэтому не ручаюсь за ее правдивость. А «Лексус» продолжает выпускать клубы дыма, и эта пауза, когда и машина не уезжает, и никто при этом из нее не выходит, чрезмерно затягивается. Такие вещи меня всегда нервируют, будто меня дразнят и принимают за идиотку. Я делаю шаг к машине, но раздается легкий хлопок — открылась дверца со стороны водителя. И сразу же (ну, конечно!) оттуда на заиндевевшую землю ступает женская нога в лакированном черном сапоге на высоком каблуке. У меня вырывается издевательский смешок — полное ощущение, что я смотрю фильм, дурновкусие авторов которого запредельное просто. Еще и луна в небе — и, да, плюс долговязый «ботан» в очках, смотрящий на эту так себе ногу с нескрываемым вожделением, губы медленно открывающегося рта Марата соединены липкой нитью слюны. Однако, старушечье кряхтенье, внезапно раздавшееся из машины, превращает любовную драму в фарс. Но не для Марата. Он с радостным лицом резво бежит к машине и помогает застрявшей в ней мадам вылезти. И — я восклицаю протяжное «О!» — Марат вытаскивает на лунный свет нашу «пухляшку», нашу «тумбочку» Зою, с которой когда-то я распрощалась на этом самом месте! Ее низкорослую кубическую фигуру ни с чем нельзя спутать. Марат сердечно обнимает ее, согнувшись над ней аркой, приговаривая: «Зейнеп! Зейнеп-апа, милая! Как я соскучился!». Зейнеп… Зоя… Зейнеп… И как же у меня могло вылететь из головы Зойкино настоящее имя — Зейнеп?! Так просто было догадаться. В голове автоматически строятся догадки типа того, что Зоя, помаявшись в здешних местах, счастливо охмурила хозяина «Надежды», вышла за него замуж, довела его до могилы и прибрала все к рукам. Сомнительная версия, конечно. «Да достал уже, отцепись!», — басом кричит Зоя-Зейнеп и вырывается из рук Марата. «Охренел, что ли?! Успокойся. Тоже скучала», — уже более мирно добавляет она и поворачивается ко мне. И застывает. Через пару секунд холодный ночной воздух сотрясает наше дружное с ней, истошное, на разрыв глотки: «А-а-а!». Мы бежим друг к другу, скользя каблуками по мерзлым кочкам. Чем мы ближе, тем наши скорости все более замедляются от страха споткнуться и упасть. Пока бегу, представляю нас со стороны, и вспоминается термин «комический дуэт», но в поле моего зрения на миг попадает Марат — нет, скорее, это не дуэт, это комическое трио какое-то. Наконец, контакт, и наши губы замирают в сантиметре друг от друга, поскольку девушки легкого поведения не целуются, все знают. Но этот наш недопоцелуй страстнее и искреннее самых глубоких поцелуев самых влюбленных пар. Мы обнимаемся, и я чувствую знакомый запах «Шанель номер пять» от ее серебристого шиншиллового манто. Почему-то хочется разрыдаться. И — черт! — я рыдаю. «Все хорошо, Алия… все хорошо… Теперь все будет хорошо…», — Зойка гладит меня по талии. Потом она отстраняется от меня и внимательно рассматривает мое лицо. А я изучаю ее — ничего не изменилось в ней, единственное, морщинки на ее лбу разгладились каким-то образом. Или она их так искусно замаскировала? Она по-прежнему имеет хмурый, неприветливый вид, к которому я привыкла, но к этой неприветливости будто примешан некий свет, что ли. Неужели, история о ней, рассказанная Маратом, правда, и она страдает от невозможности быть с тем, кого любит? В эту хрень раньше бы я не поверила, зная неистовый пофигизм Зои. Но сейчас, видя эту ее необычную светлую грусть, признаю — она любит. Любит, сука такая! А Зойка вдруг произносит: «Ладно, отдыхайте. Мне пора. Повеселись, подруга! Время еще есть. Он… ласковый». Она кивает на Марата, и уходит к своему кафе. «Зойка! Ты куда? Стой, ты, корова!» — кричу я вслед. Но она идет, не оборачиваясь, и вскоре ее грузное тело растворяется в мелькнувшем за дверью свете кафе «Надежда». И что это значит? Я смотрю на Марата. И шмыгаю носом почти синхронно с ним, сдерживая еще текущие слезы. Он пожимает плечами, хотя все и так понятно. Наши с ней дорожки разбежались в разные стороны, и вместе им уже никогда не сойтись. Нечего прошлое теребить, она права. Одно хорошо — она жива и здорова, а не покоится в пригородных заброшенных полях, как обычно это происходит. Глухие ритмы надоедливого мотива песенки из кафе обрываются под недовольные крики посетителей, которые, однако, долго не продлились. И, после тихо вступивших гитарных переливов, словно из самого сердца чей-то глубокий женский голос снова запевает «Отель Калифорнию» — тот голос, что только что утешал меня. Я подхожу к затуманенному окну, приподнимаюсь на цыпочках и вижу сквозь линии инея на стекле — в полумраке кафе квадратное тело Зои на сцене исторгает из себя волшебные звуки, вытягивающие из меня последние душевные силы. Она решила меня добить, и бьет ведь по самому больному месту, по тем несбыточным мечтам о тех сказочных местах, где мне никогда не бывать, о тех бесконечно горящих, разрывающих, электризующих чувствах, которые мне никогда не испытать. Она всегда была сукой, Зоя, такой и осталась. Настоящая блядь. «Пойдем отсюда. Пойдем», — как будто услышав мои мысли (в этот раз я точно их не произносила), Марат берет меня за плечо и уводит от окна. И мы с ним уходим куда-то, в сторону луны, и гонят нас вдаль отсюда Зойкины стенания, которыми она заменила финальные аккорды этой песни, тварь. Что же за боль у тебя там внутри, подруга?

В этом районе я знаю только кафе «Надежда», и, естественно, мы блуждаем в местных окрестностях в поисках дороги назад, разменивая одну узкую улочку на другую. Марат с тяжелой отдышкой плетется за мной — даже я слишком быстра для его наверняка варикозных ножек, которые почти слышимо скрипят от приближающейся старости. Да, между пятьюдесятью и шести десятью — возраст вроде ныне и неплохой для мужчины, обычно они в таких годах в соку, при делах, а, значит, и при каких-то деньгах (пусть и не миллионеры, но жить можно). Но это точно не про него. Я оглядываюсь — он уперся очками в землю и идет на звук моих шагов, шатаясь из стороны в сторону, его вестибулярный аппарат скоро совсем накроется. Это от сидячей работы. На глаз, этот чудный чудик около пятнадцати-двадцати последних лет провел безвылазно в одном офисе с девяти до пяти с перерывом с часу до двух, или с двенадцати до часу, некоторые по прихоти хозяев работают вообще без обеда. Получал копейки, но не возникал, за что его и не увольняли. Возможно, даже и супруги нет. На супругу у такого точно никаких денег не хватит. И детей нет, один как перст. Ничего не приобрел, и нечего ему оставить. Да и некому. Наверное, были какие-то цели, желания, но все чего-то ждал. Ждал и ждал, до оцепенения, до омертвения, из года в год. И, по незыблемой логике земных вещей, все просрал, как и большая часть мужского населения этого города (если бы это было не так, большинство из них давно свалило бы отсюда куда подальше). Удивительно, как он только смог набрать такую неподъемную для него сумму. Я резко останавливаюсь. А ведь это я… Это про себя я думаю (или говорю — неважно). Замечаю, что отдышка у меня не менее тяжелая, чем у него. Мы с ним близнецы с разницей в шестьсот баксов. Две бестолочи… Стоп! Не жалеть себя, мать, не накручивать. Вокруг нас тесным кругом сгрудились одноэтажные домики. Окончательно заблудились. «Заблудились…», — эхом вторит Марат. Мы топчемся, кружась — кажется, что любой выбранный нами переулок приведет нас к еще более тупиковому месту. Вызвать бы такси, но ни у меня, ни у него нет телефона. Или у него есть? «У вас нет телефона?», — Марат успевает первым задать мой вопрос. Ясно. Попали. Может, постучаться в калитку одного из этих домиков? Но тут мы вздрагиваем от очень близкого звука разбивающейся бутылки. А вслед за этим слышим пьяный крик: «Пацаны, смотрите, кто здесь! Э, черти, стоять! Е…ть-копать, как нам прет сегодня!». Вот теперь мы точно попали. «Ты беги, я их задержу», — неожиданно тихо, сквозь зубы цедит Марат, его брови сдвинуты к переносице, он аккуратно складывает очки и прячет их в карман. Ноги крепко стоят на ширине плеч. Прям герой, и совсем не к месту, ведь еще пара секунд, и его могут убить, а меня хором изнасиловать — мне не привыкать, но не в такую же холодину! А потом в рваной одежде, полуголой тащиться через весь город… «Бежим, дурак! Бежим!», — я с силой тяну его за собой, он нехотя меня слушается.

В голове непрерывно бьется: «Лишь бы не тупик! Лишь бы не тупик!» Ноги уже сводит судорогой от быстрого бега, мы ныряем из одного прохода в другой, протискиваемся между заборов, перепрыгиваем через арыки, а топот и крики преследователей все еще близки. Удивительно, что после пятиминутной погони они до сих пор нас не догнали — вероятно, они пьянее, чем мы. «Не могу…», — стонет Марат и падает за ржавым остовом «Запорожца» возле одного из домов. Козел старый! Топот приближается, и мне приходится упасть туда же за «Запорожец», придавив всем своим весом моего старпера. Хаотичная беготня заплетающихся ног медленно проплывает мимо нас и стихает вдалеке. Мы молчим. Довольно долго ничего не слышно, кроме нашего дыхания. Он начинает дышать все более часто, с прерываниями — думается, ему приятны эта неожиданная близость и тепло моей плоти. Возбудился, бедняга. Надо освободить его от меня, пока он не кончил раньше времени, чем добавит мне массу лишней работы. И я встаю. Полминуты спустя, медленно поднимается Марат — сначала садится на колени, а потом опирается рукой о слегка поигрывающий металлический лист забора и, выдержав паузу, делает короткий прыжок вверх. Да, с ногами у него совсем тоскливо, инвалидная коляска неминуемо маячит в его недалеком будущем. Забор продолжает шелестеть умирающим тихим громом, и сквозь него вдруг доносится чей-то тонкий голосок, почти детский, чистый и молящий. Мы с Маратом замираем и пока не можем разобрать ни слова. Нам ведь это не кажется? Марат отрицательно мотает головой: нет, не кажется. Но голосок так же неожиданно исчезает в тишине, даже не дав нам времени на разгадку его происхождения. Где-то очень далеко бухтит пес, как бы убеждая нас, что нам все показалось. Мы дружно задираем головы к луне, словно ища у нее ответа, и уже хотим продолжить наш бесполезный путь, но тут, почти у самых наших ушей раздается: «Ты меня слышишь?». Плач, просьба, признание, отречение, жертва, презрение — все это вместе и каждое по отдельности отчетливо слышится в этих трех словах, сказанных ломким девичьим голосом, откуда-то из-за забора. Она стоит совсем рядом, в десяти сантиметрах, мы даже слышим шорох ее легкой одежды. Пошарив рукой, я нахожу маленькое отверстие в железе, привстаю и прикладываю к нему глаз. Вижу кусочек бархатистой кожи чьего-то наверняка красивого лица, освещенного светом дисплея телефона. И из того сна, которое когда-то было моим прошлым, тянущим на дно камнем возникает черная мысль-воспоминание, что, если ей никто сейчас не отзовется, вся жизнь ее пойдет кувырком. «Ты меня слышишь?», — повторяет девица, и я не выдерживаю, бью со всей силы кулаком по забору и кричу: «Дура! Спать иди!». Само собой разумеется, следует сдавленный вскрик испуга, и бесшумным бегом девушка быстро удаляется и скрывается в доме. Никому ты не нужна, п…да малолетняя, и, надеюсь, скоро это поймёшь.

Мечтают ли шлюхи о любви? Мы идем, точнее, еле плетемся в сторону шума проезжающего где-то рядом поезда в надежде на то, что рядом с железнодорожными путями обнаружим что-то типа хайвэя. Искать выхода из этого лабиринта заборов к нормальным улицам, где можно поймать такси, оказалось проблематичным, да и опасности здесь на каждом шагу. Идем и думаем о любви. Уверена, он думает об этом, уж очень усилилось надрывное сопение из его разбитого носа. О, это неубиваемая человеческая сентиментальность! — восклицаю я, надеюсь, что вслух. Но нет — он продолжает идти и сопеть, не говоря ни слова. Или я все-таки всего лишь подумала, а не сказала, или он слишком углубился в горести своего романтического прошлого, и ничего не слышит. Счастливчик. Я-то все забыла. Поезд все глуше и глуше стучит колесами, и нам надо успеть вырваться к дороге, пока этот стук не исчез совсем. Шлюхи не мечтают о любви. Потому что никогда нельзя согреться в тонких узорчатых колготках, сквозь которые так больно ранит резкий предзимний ветер. Потому что каждый день ходишь в синяках, расположенных в одних и тех же местах, которые просто лень маскировать. Потому что дни и ночи слились в одну темную, длинную, непонятную фигню, и кажется, что мы так с ним ходим с зарождения мира. И, может быть, я спала с ним уже дня четыре назад. И еще месяц назад. И несметное количество раз в прошлых годах — как упомнить все эти оловянно-кровавые глаза мужчинок, в которых нет ничего, кроме желания засадить тебе во все отверстия и желательно до гланд?! Вот она, романтика. От этих не самых приятных мыслей в мире перед глазами моими почти отчетливо становится виден уже другой туман — нет, не туман от застилающих очи слез, а тот сонный противный туман, который стоит бельмом в глазу, бороться с которым невозможно, и нет сил держать голову высоко на плечах, как полагается нам, уважающим себя шалавам. Да хотя бы не уткнуться подбородком в поднятую бюстгальтером, обкусанную гнилыми зубами грудь, и не заснуть, застыв в столбняке. Таком, как у него. Бухло, плохие мысли, холод до костей, тяжелая рабочая боль во всех внутренних и не очень органах — так и получается «спать хочется». Как тот рассказ, по которому я, сердечное милое существо, в седьмом классе писала сочинение. И получила «пять». Ё…ная отличница. Я почему-то начинаю улыбаться, вспомнив то наивное кудрявое создание… Светлая моя, рано, однако, сдохла твоя добрая душа, и появилась я, крикливая, внешне совсем не изящная, но, когда надо, нежная и манящая баба. Сантименты опять навалились плотной горячей кучей, отогнав намечавшийся не к месту сон. А мой сопящий друг вдруг включился: «Тоже люблю этот рассказ. Это же, где девочка ребенка задушила, чтобы заснуть? Да?». Да, да. Умник, что скажешь. Начитанный — очкарики, они такие. Хотя нудные в постели они почти все, заставляя больше работать, дабы возбудить их нестойкие межножные сокровища… Иногда хочется научиться держать язык за зубами, чтобы не провоцировать мужиков на излишнюю участливость. Заё…вает иногда. Как и все на свете. Каким-то образом, мы, два поношенных знатока русской классики, оказались на огромном пустыре, вырвавшись из этого одноэтажного кошмара. Мы стоим очарованные. На самом деле. Высокая пожухлая трава, которая сплошным слоем покрывает это пространство, кажется, качается и звенит, движимая серебряным лунным светом. «Звенит», — шепчет Марат. И добавляет: «Элегия просто». Ага, элегия — я замечаю темную фигуру у холма, сидящую на чем-то вдалеке на пригорке. Звенит явно оттуда. «Туда», — говорю я поникшему от чрезмерных физических усилий спутнику, и мы двигаемся к тому, надеюсь, человеку — хоть кто-то может подсказать, как выйти на дорогу. Мы идем по похрустывающей, покрытой мерцающими каплями замерзшей росы траве, приятно царапающей мои лодыжки. «Кажется, аксакал какой-то», — бормочет мой приятель, когда мы уже оказываемся в шагах тридцати. Та фигура становится все яснее и яснее, и вот, словно статую из старого советского парка, мы видим сидящего неподвижно на небольшом валуне старика с маленькой белой головой, завернувшегося в длинное мохнатое черное пальто. И только пальчик его левой руки, к которому был привязан медный конус колокольчика, подрагивал по нескольку раз в секунду, отчего раздавался тихий и легкий звон. Моя профессорша назвала бы такое зрелище перфомансом. Так, кажется, звучит это слово. Бездарным, к тому же — добавила бы, наверное, она (на отрицательные эпитеты она не скупилась, но только не в отношении меня, говорю это без всякой скромности). Я же признаюсь — этот старикан меня впечатляет. Зачем, спрашивается, накуриваться, если такое вот происходит наяву?! Другой дедуля, Маратик мой, тоже стоит, вросший недвижным камнем в землю. Как и я. Три темные разнокалиберные фигуры стоят застывшим треугольником в застывшей серебристой степи… И громом вдруг звучит хрип старика-перфоманса: «Барана моего не видели?». «Барана? — переспрашивает только через минуту Марат. — Бараны же по одному не ходят?». Вопрос старика разрушил какое-то странное, неземное ощущение, но все же мы где-то в алматинском, извиняюсь за выражение, анусе, и надо отсюда выбираться. Поэтому я дополняю: «Где дорога, не подскажете?». Старик слезливыми, но ясными глазами смотрит на нас и отвечает: «Бараны разные бывают. А дорога за этим холмом». Он встает с валуна и, звеня колокольчиком, медленно спускается вниз по пустырю. Мы смотрим его уплывающей черной фигуре вслед и думаем… хотя нет, думаю я, но мой очкарик наверняка присоединяется к моим мыслям: «Надо идти к дороге, пока новых приключений не накопали в этом благодатном краю». И мы дружно взбегаем вверх по холму.

А город сверкает своими фонарно-оконными огнями гораздо ближе, чем горизонт. Он совсем рядом, пару километров по трассе, которая открылась нам с вершины холма. Трасса пуста, и вся в широких желтых пятнах неяркого электрического света — середина ночи, все-таки. Даже под утро, наверное, уже. 4.20 — говорят мои часы. Кто будет ездить в такую рань?! Я стою на разделительной полосе, раскинув руки в стороны — авось поймаю шальную машину, неохота закоченеть здесь прежде, чем мы дождемся первых солнечных лучей. И тут я слышу звучащий с обочины низкий голос: «Крыши домов дрожат под тяжестью дней…». Про него-то я и забыла, обремененная идеей, как бы нам ухитриться доехать до центра. Он стоит на краю дороги в своем бежевом плаще, никак не скрывающем его пузо, и дергает приподнятым подбородком в такт песни. «Город стреляет в ночь дробью огней…». Я слушаю его, не прерывая — хочется понять, насколько он похож? Он поет под тихий дрожащий треск высоковольтной линии, под метроном ударов своего ботинка, под дребезжание дорожного знака с цифрой «80», под мое все более частое дыхание. «Те, кто спасен, те, кто спасен…». Он допевает до конца, этот почти толстый, старый мужик в нелепой одежде и разбитых очках, с шестью сотнями баксов в кармане, с похотливой душой и влюбчивым сердцем. Он допевает до конца, и я вижу перед собой Виктора Цоя, собственной персоной, неузнаваемого до этого только потому, что он полностью сломан этой дурацкой и одурачивающей бесконечно жизнью, и ею же превращенный в развалившийся тюфяк… И как мне теперь с ним разговаривать? Но это мгновенье веры в него тут же разрушается — совсем рядом, чуть ли не в пяти метрах от меня как чертик из коробочки возникают огромные горящие фары чудовищно огромного грузовика. После протяжного сигнала машина резко тормозит прямо перед моим носом, встрепав мои волосы. К черту этого урода Виктора Цоя (или как его там) — меня чуть не убили! И я начинаю орать. От страха я начинаю орать что-то такое, чего я сама не могу понять. В частности, такое слово, как «колдоеб…ный». Наверное, логику мгновенного происхождения этого слова понять можно — колдобины, ёб…ный… В общем, надо занести это слово в личный словарь популярного русского языка.

Через примерно полминуты слышно, как мягко открывается и закрывается дверь фуры, и ко мне приближается его величество дальнобойщик, снизошел, так сказать (они никогда не выходят из своей кабины, а снимают нас, просто открыв окно или, в крайнем варианте, немного распахнув дверь). Я вижу полутораметровое кургузое существо в джинсовой куртке — и такие бывают среди них. И вот оно начинает орать в ответ, снизу-вверх. Ор производит на меня достаточно серьезное и основательное впечатление, несмотря на некоторую тонкость голоса (что немудрено при таком росте) — человек действительно умеет оскорбить. Короче, глубокий респект, как обычно говорят клиенты после мучительно долгого минета. В основном дальнобойщики такой виртуозностью прямой речи не обладают, и на все случаи у них всегда припасено одно весомое слово — «Чё». «Чё, пойдем?», «Чё, бери», «Чё, хватит?», «Чё, блядь!». А этот, чё, смышленный… Хотя, и коротыш. Сказав все это, он протягивает руку: «Андрей». Андрей так Андрей. Я жму ему руку: «Алия». «А чё с ним?», — вдруг спрашивает он, смотря мне за спину. Я оборачиваюсь и вижу еще одну неподвижную фигуру — Марат замер на месте, засунув руки в карманы плаща, и смотрит, не мигая, куда-то в дальнюю даль. Ступор. Тот самый ступор, о котором он мне долдонил целых полчаса при нашем знакомстве. Интересное зрелище, все-таки. Я обхожу его вокруг. Что же там сейчас творится в его голове? Пристально, очень близко смотрю в его глаза, я даже вижу шевеление его прямых ресниц от ветра. Я очень надеюсь и завидую, что в его голове сейчас ничего другого, кроме пустоты нет. Наверное, это он называет ступором, когда нет ни осколка буквы, ни кусочка мысли, ни обрывка чувств в твоей забитой прежде нескончаемыми проблемами башке, когда просто пусто. Пустота — это свобода. «Пустота — это свобода», — едва слышно шепчет он. Его глаза оживают, ресницы быстро-быстро дергаются вверх-вниз. «Интересные у вас мысли», — вдруг доносится голос дальнобойщика. Ну да, я опять болтаю вслух, я больная, срочно мне таблетки!

Снова дребезжит дорожный знак. «У вас же там печка?», — обращаюсь я к водиле, как можно более кротко (дальнобойщики, несмотря на свой крепкий профессиональный цинизм, весьма сердобольны). Оглядев нас, сирых, с головы до ног, он бросает: «Залезайте», и идет вразвалку к машине. В холодном воздухе очень отчетливо чувствуется, какой величественной гордостью сейчас наполнен мини-мужчина Андрейка, давая нам, двум замерзшим, потерянным долб…бам, тепло и уют в салоне своей фуры.

«Пардон муа!», — на всю кабину зычно гремит пение Мирей Матье из динамиков на панели, в колени бьет горячий воздух из печки, проникая в каждую вену и артерию, и моя голова неумолимо клонится к плечу Марата, припертого моими бедрами к дверце. «Тепло и уют» — штука коварная для женщины, обезоруживающая, могущая обернуться ранами, вплоть до летального исхода… Хотя вроде они безопасны, эти двое, между которыми я сижу в слегка качающейся кабине машины. Иногда костяшки пухлых пальцев Андрея касаются моей ноги, когда он вертит ручку передач, но это ничего, это можно потерпеть. Да и голову уже нет сил держать, и Мирей Матье настойчиво убеждает спать, извиняясь перед кем-то, и запах табака, которым пропитан плащ Марата, так приятен и притягателен. Ёмаё, он все-таки настиг меня, этот сон… сучка… спать… козлы… спасибо… да и хрен с ним. Падаю. В тишину. Насовсем.

Рык зверя разрывает перепонки моего левого уха — я просыпаюсь от почти животного, первобытного крика малютки Андрея: «А-а-а-а! А-а-а-а!» Тонкость его голоса куда-то испарилась, и теперь перед нами маленькое, но крайне злое существо, ожесточенно крутящее баранку и непрерывно давящее на газ, а глаза его сверкают почище фар его грузовика. Не больше пяти минут я была в сладком отсутствии везде, но этого хватило, чтобы набраться сил, да и неожиданная дикость нашего добряка-водителя начисто прогнала сон. Что там впереди? Куда он так гонит? За время спячки я сползла далеко вниз, и голова моя теперь почти на коленях Марата. Я сначала смотрю на испуганное лицо моего ночного дружка, а потом с трудом поднимаю свое негнущееся тело вверх, цепляясь лопатками за спинку сиденья. Ох…еть! Эта низкорослая зверюга гонит перед своей огромной фурой маленького барашка, который непонятно почему умудряется не попасть под колеса. Он несется с невиданной для этого спокойного парнокопытного скоростью, и его шерсть, словно покрытая люминесцентной краской, ярко отражает свет фар. Пару раз он скрывается из виду под капотом к радости Андрейки, но опять чудом выскакивает оттуда и снова несется вперед. Злость берет почти до остановки дыхания от того, что баран, к сожалению, слишком туп, чтобы свернуть с дороги. Я смотрю на урода-водилу и понимаю, что его не остановить, он не соображает ничего, кроме того, что безумно хочет выпотрошить беднягу под широкими двойными шинами своего монстра. И я визжу. Визжу, как банальная баба, потому что мы всегда так визжим, когда нам очень страшно. И иногда этот ультразвуковой визг — наше последнее спасительное оружие. И к крику этого козла за рулем, к моему визгу откуда-то издалека примешивается звон маленького медного колокольчика, который мы слышали буквально полчаса назад, там, на лунном пустыре, в руках странного старика. «Бараны разные бывают». Машина, наконец, подскакивает всем правым рядом колес, и эта тварь слева от меня со всей силы жмет на тормоза, не жалея резину. Моментально прекращаются крики, визг, звоны, рев мотора. Тихо как в раю. Самом х…вом раю в мире. На горизонте уже появилась красная полоска, граничащая с пока еще черным небом. Андрей откинулся на спинку и, умиротворенный, счастливо улыбается: «Сегодня дома шашлык будет!». Его тонкий голос снова вернулся. Он с какой-то брезгливостью смотрит на мои стекающие по щекам слезы. «Это же просто баран, чё?!», — и он выходит из кабины. Слышно, как он закидывает внутрь фуры тушку. «Он… сумасшедший…», — еле выдавливает то ли из своего рта, то ли из носа Марат — сильно перепугался. Кто бы говорил. Да, бараны-то разные… Мы практически в городе — самая ближняя к нам многоэтажка находится всего в ста метрах.

Мелкий гравий на обочине под нашими ногами с каждым шагом становится все более похожим на полноценный асфальт, фонари светят ярким белым светом, а живодер Андрей на своей фуре проносится мимо нас, протрубив сигналом. Мы вошли в настоящий город, и к каждой его высокой бетонной стене хочется приложиться лбом, обнять ее и поцеловать. Взасос. Однако, не знаю, что он думает. Марат согласно кивает и добавляет с улыбкой: «И записку в щель сунуть». И ведь не перестает умничать этот старпер. Была бы мужиком, давно бы ему врезала за это. А так — я просто улыбаюсь в ответ, снисходительно (как хочется мне верить). Барана жалко, но короткий сон помог побороть казавшуюся необоримой усталость от проведенной ночи. А, значит, и горести стали забываться значительно быстрее, и в ногах появилась быстрота. Я опять веду за собой Марата, пока, правда, не знаю куда. Вероятно, сейчас его ход, но, может, намекнуть ему, что пора и до гостиничного номера какого-нибудь додуматься? Когда грешить будем? Он еле тащит свои ноги за мной и опять тяжело дышит, хотя вроде тоже успел поспать на моем плече. Но это было до «Немирова», да и старый он. Уф… И жалко вас, износившиеся мужички, и противно с вами. «А вам сколько?» Охренел!

Он лежит на скамейке. Он устал. Можно долго проклинать мою бабскую жалостливость, но его голова лежит на моих коленях. А я сижу на этой скамейке. «Мое тело», — шепчет он. Кому оно интересно, твое тело?! «Мое тело, — продолжает он. — Уже 20 лет как не могу привыкнуть к нему». Черт… О чем он? Причем тут тело вообще?! Я резко вскакиваю и делаю пару быстрых шагов в сторонку. Его затылок со громким стуком падает на деревяшки скамьи. Он смотрит на меня виновато-недоуменным взглядом поверх очков из своего лежачего положения, его пузо, плотно окутанное бордовой тканью рубашки, смешно торчит вверх, почти идеальной полусферой. «Вам тоже не нравится стареть?», — вопрошает он. И потом извиняется, говорит, прерывая слова посередине, делая вид, что ему очень неудобно. Да. Точно. Ведь стареть действительно никому не нравится… Что же я… Умная ведь женщина. К тому же, мячеобразность его пуза будто призывает меня подойти, сесть и попрыгать на нем, как на этаком мини-батуте. Я улыбаюсь. Теперь понятно, что он имеет в виду, когда с таким разочарованием говорит о своих формах. Но что сказать? Тюфяк — он и в Алмате тюфяк. Я ставлю туфлю на скамейку возле его головы и поправляю колготки — надо же как-то навести его на мысль о сексе (желательно, как можно более быстротечном)? Я не вижу его взгляда, так как моя нога загораживает мне обзор — мне достаточно просто смотреть на его штаны. И — вуаля! — секунд через сорок там, из-за пуза появляется небольшой бугорок, легко сдерживаемый застегнутой ширинкой. Понятно, что монстра у него под штанами нет, ну и слава богам. Главное, прием сработал. И теперь я жду — он ведь должен что-то сказать, когда перед его глазами открылось такое изумительное зрелище под юбкой?! Но молчит, сука, а колготки поправлять так долго тяжело, уже все клеточки на сеточке перебрала, и нога уже начинает затекать. Нет, он ничего не скажет. Лишь лежит и усиленно пыхтит, реальное чмо, господи…

«Ты ничего не хочешь?» «Хочу» «И что скажешь?» «А что ты хочешь услышать?» — его голос вибрирует от вожделения, но он все равно упирается и не говорит, что хочет прямо сейчас вые…ть меня, только смотрит на меня и хлопает ресницами сквозь запотевшие очки. Нога убрана, и я уже стою, наклонившись над ним близко-близко, глаза в глаза, чтобы он никак не мог увильнуть от ответа. Я слегка касаюсь его щеки ладонью — он на миг затрясся и тут же размяк. Не кончил бы, мудак, раньше времени, потом и бабки мои улетят в трубу, поскольку дожидаться нового восстания его достоинства у меня не будет никаких сил. Не готова я еще полсуток на него убить — в его возрасте это минимум, который уходит на «перезарядку». И сразу слышу: «Может, нам номер снять на пару часов?».

Звездная чернота в небе полностью испарилась, и теперь над нами во всю ширь города от южных угловатых теней гор и до северных равнин растеклась смесь фиолетового и розового. И дома, и асфальт, и обильно растущие здесь деревья, и воздух — все этого же обнадеживающего цвета, цвета скорой зари. Мы с моим без пяти минут незнакомцем рассекаем этот цветной воздух пока еще пустого и молчаливого города. Заворачиваем на нечто вроде аллеи, но это не аллея, а обычная здесь, беспорядочно засаженная дубами и березами узкая пешеходная зона, разделяющая две полосы дороги. Какой сегодня день? Явно не суббота, когда под утро из ночных клубов вываливаются сбрендившие от алкоголя и наркоты одиночки, нарушающие своими воплями эту невинную предрассветную тишину. Слава богу, не суббота. «Тоже не люблю субботы. В субботу меня всегда душит ощущение собственной никчемности. А вот воскресенье люблю», — он снова подслушал мое бормотанье, хотя совсем не знаю, как я озвучиваю свои мысли, шепчу ли, кричу. Они просто вытекают из меня наружу сами по себе, типа, такой «мысленный энурез», не давая мне времени на осознание. Глаза невольно обращаются к небу, чьи цветные переливы постепенно тускнеют под наступлением еще тяжелых багровых тонов. Ветви дубов местами заполнены гроздьями сухих листьев, и в сравнении с этими суровыми деревьями бледные, голые березы кажутся чахоточными, умирающими стариканами, которых никому не жалко, и чьей смерти почти уже желают — не от жалости, а от усталости. Как мой запыленный и опостылевший спутник, который вдруг стал навевать на меня тоску. Он уже не дышит так тяжело и часто, но это его едва слышное, все более медленное и мерное дыхание, еще больше давит на меня и чуть ли не выводит меня из себя. Неизбежность, умирание, конец — вот что напоминают мне его слегка сипящие вдохи и выдохи, уж поскорее бы совсем перестал дышать, это уё…ще с манерами из двадцатых годов двадцатого века, таскающее и лелеющее в себе трупы своих проблем, а не их сами. Все давно сгнило в нем, все переработано и похоронено за ненадобностью, и, скорее всего, он сам себе опостылел гораздо больше, чем мне.

«Куда мы идем?» — еле слышно в одном из его выдохов за моей спиной. Притих совсем, чувствует скорый конец, и, похоже, не рад этому. К Алие. «К Алие?! — переспрашивает он, — то есть, к вам?» Нет, дорогой, не ко мне, так называется старая гостиница в квартале отсюда, серенькая, с рядами окошек-амбразур на всех этажах, мало кому знакомая, и поэтому долгоживущая. «Она недорогая?» — вдруг в нем проснулась меркантильность, когда уже поздно, и назад дороги нет. А мог ведь что-нибудь пошутить неумное по поводу совпадения имен моего и гостиницы, как это делают нормальные мужики. Однажды моя профессорша витиевато сказанула — только под утро или после дождя бесы порочности выветриваются из хрупкой человеческой души. В общем-то, она многому меня научила в плане словесности, когда мне приходилось докапываться до смысла непонятных мне тогда связок слов, так часто бросаемых ею. Действительно, мужики словно вампиры, почти всегда с первым лучом солнца превращаются в озабоченных работой и семьей членов общества и начинают канючить о необходимости тянуть лямку жизни (и это после трех «тройничков» за ночь). Вот и в нем это просыпается. Сейчас скажет — мне надо спешить. Ну, конечно, раздается ожидаемое «мне надо спешить», но после этого он сразу убегает куда-то вбок. Я оборачиваюсь и вижу тоненькую женскую фигуру, стоящую на пустой дороге. Спустя секунд пять сквозь утренний полумрак я разглядываю в этой фигуре девушку в красном платье до пят и давно нечесаными черными волосами — тонкая ткань одеяния извивается на ее теле от ветра, но сама она неподвижна. К тому же, девка явно бухая — с ее руки свисает бутылка чего-то крепкого, кажется, виски. Движимый милосердием вперемешку с похотью, Марат пытается ее расшевелить и трет ее плечи. Это зря, если она просто под кайфом, то ей совсем не холодно — а, значит, мой приятель может нарваться на легкие неприятности. Думаю, она треснет его бутылкой по голове. Но — нет! Она наклоняется вперед и прикладывается губами к его уху. Что она ему там нашептывает, шептунья?! Неужели на самом деле вся ночь пойдет коту под хвост?! Эта дрянь просто пришла на все готовенькое… И они скрываются в темноте за дорогой. А там кусты, густые. А я здесь, тупая дура. Какого хрена я стою и ничего не делаю?! Я бегу к этим кустам, то ли акациям, то ли шиповникам — все эти городские кустики всегда были верным прибежищем шалав, когда квартиры или гостиницы клиентам не по карману, а после тебе приходится от своей в кровь разодранной задницы отскребывать куски собачьего дерьма. Надеюсь, и ей оно достанется, если я не успею.

Я не успела. Едва раздвинув колючие ветки, я слышу его протяжное и басистое «О!». Шестьсот баксов быстро испаряются в утренней мгле, а, точнее, исчезают в ладони этой левой шлюхи — я вижу, как он, еще пребывая в последних осколках оргазма, сует ей в руку банкноты. Она сидит на нем и, похлопывая рукой с баксами по его пузу, делает глотки из бутылки. Его штаны спущены до самых ботинок, и белеют его голые ноги, вокруг кусты, а из одного из этих кустов торчит моя безмозглая голова. Сама виновата. Надо было так же сделать в самом начале, а не возиться с этим теленком — знала ведь, что все они мгновенно меняют тебя, как только кто-то чуть покрасивей помурлычет и потрется об шейку. О чем я вообще думала?! — этот вечный женский вопрос снова настиг меня, насквозь проё…ную проститутку, спустя кучу лет после забытого девичества. Вопрошающий голос обманутой честной женщины стучит в моей башке мотивчиком бойкой популярной песни, и от этого становится легче. И веселее. Я улыбаюсь. А та девка в красном втыкает бутылку в пучок травы на земле и, утопив свои руки в мягком животе Марата, с трудом отрывается от него. Выпрямившись, она встряхивает плечи и коротко визжит. «Спасибо, я проснулась», — бормочет она после нежным, тягучим голоском, перешагивает через него и, шатаясь, скрывается за следующей чередой кустов. Треск ее шагов по мерзлому газону быстро глохнет вдалеке. Тихо.

Мы сидим рядом на траве и пьем по очереди остатки виски — слышны только звуки наших глотков, и больше ничего. Багровость неба на наших глазах сменяется розовым, скоро рассвет. Мы застали ту минуту ближе к пяти, когда в этом городе стоит максимальная, ничем не нарушаемая тишь. И перестаем пить. Шестьдесят секунд заполняющей все барабанные перепонки, окутывающей весь город толстым покрывалом тишины, не дающей дрожать даже тонкой путине на ветках в этом багрово-розовом пейзаже. Отчего-то в носоглотке скапливается влага, стремясь выйти наружу. Хочется повернуть голову и посмотреть в его бесстыдные, предательские глаза, сказать что-то сокровенное, но, боюсь, хруст моей шеи разрушит это странную немоту мира. Но разрушение неизбежно — внезапно и очень громко раздается приближающийся рев тяжелой машины. И сразу все начинает двигаться, в уши врывается первое робкое чириканье воробьев, заколыхались ветки кустарника, а мой приятель суетливо застегивает непослушную ширинку на штанах. Я убираю его руки, которые почему-то мелко дрожат, и сама делаю это, расшатывая язычок молнии в стороны. Тварь ты полная! «Согласен…», — тихо отзывается он, не поднимая головы. Машина уже совсем рядом, и неожиданно нас окатывает густыми ледяными брызгами воды со стороны дороги. Кусты не спасли нас от поливалки, рев которой удаляется дальше, а мы сидим, мокрые и растерянные. Воды было не так много, но этого хватает, чтобы нам двоим чувствовать себя паршиво, ведь мы друг друга нае…ли — я не получу денег, а он потерял меня, ставшую такой дорогой и близкой ему за эти несколько морозных часов. Я столько сил для этого приложила, столько тепла и участия (попыталась, по крайней мере), он же все просрал. Тварь, просто тварь. Я поднимаюсь, стараясь не касаться слизкой от влаги земли. «Деньги есть, Алия», — он называет меня по имени, удивительно. Что там у тебя есть, нищеброд?! «Я отдал ей только пятьдесят». Я не выдерживаю и хохочу во весь голос — недооценила я тебя, дорогой, не такой уж ты и нюня, извини, пожалуйста — девчонка отдалась тебе практически бесплатно. Даже в драбадан пьяненькие и в беспамятстве, такие бабы берут немало, у них это на автомате. «Почему?», — удивляется он. Не пойму — он на самом деле неопытен в общении с нашей пи…добратией или придуривается? Она же из эскорта, с такой фигурой и мордашкой, нализалась, отбилась от клиента и пошла гулять — обычное дело, неужели не встречал таких? Он отрицательно мотает головой. Только не говори, что я у тебя первая шлюха! А как же Зойка?! «Теперь не первая. Вторая. А Зейнеп-апа, это духовное», — уточняет он. Духовное, конечно… Но даже если и вторая, цены это не меняет. Он поднимается, застегивает ремень штанов и выходит из этого развратного квадрата стылой земли, цепляя плащом ветви кустов. Ого — возвращаемся к началу, теперь я опять должна плестись за ним?! Ты куда? «В гостиницу» — доносится уже издалека. Я снова ведомая, но это нисколько меня не смущает — отряхиваюсь от мелких травинок и тоже выхожу отсюда. Тем более, впереди ничего сложного меня не ждет, скорее всего, просто придется полежать с ним, подышать горячим дыханием в его ухо, шепча бессмысленные, но ласковые фразы, как это иногда у меня бывает с импотентами. Мелкими шажками я семеню за ним, догоняю и молча иду рядом, показывая свою покорность и целомудрие, блядь.

Высоченный, видимо наслаждающийся мощью своих мышц охранник неспешно ведет нас по темным коридорам, высвечивая путь фонариком своего телефона. Шнур от этого телефона тянется к его ушам, в которых попискивают белые точки наушников. Я прислушиваюсь и, кажется, это голос моего полупризрачного дружка, «Цоя» — та песня, которую ему не дали спеть в «Надежде», про город, лежащий лоскутным одеялом в наших одиноких степях. Что ж, ждем этой звезды, уже скоро мы ляжем в тесной, пропахшей спермой комнатке на продавленном в середине матрасе кровати, и через полчаса проснемся от холодного солнечного света, бьющего в глаза из окошка. Проснемся без слов, согревшиеся и одетые, поскольку не было нужды в нагих телах друг друга, которые нас точно разочаровали бы. А пока мы идем по коридорам, поднимаемся по узким лестницам с этажа на этаж под гитарные рифы печальной песни, которая, кажется, звучит уже громко, отзываясь эхом в плохо покрашенных синей эмалью стенах.

Охранник открывает последнюю дверь в глухом тупике очередного коридора, и мы заходим в комнату с маленьким окошком-бойницей под потолком. Все то же самое и давно знакомое, с ожидаемыми запахами и мерно капающей водой из крана в ванной. Мы не включаем лампу, здесь не так темно, да и не хочется яркого света — за эту ночь наши глаза уже привыкли видеть лишь свои силуэты и тусклый блеск наших глаз. Ляжем? Марат вытаскивает из внутреннего кармана плаща стопку мятых денег и кладет на стол. Затем он стягивает ботинки с ног и ложится в кровать, чуть скрипнувшую, отвернувшись от меня в сторону окна. Мне раздеться? Молчание, он лишь сопит. Я осторожно, балансируя то на одной ноге, то на другой, снимаю свои туфельки, подхожу на цыпочках к постели и ложусь рядом с ним, плотно прильнув грудью к его спине. Именно этого он хочет, я знаю. Ничего нового, и это хорошо — он не псих, не маньяк, не изверг, а просто еще одно ходячее одиночество, тихо просящее о помощи. Я помогу тебе. Я помогу — думаю я с благодарностью о той пьяной девочке в красном, избавившей меня от физических упражнений. Полежим, погреемся, поспим — и разбежимся. Навсегда. Вот и все, что нам осталось. И почему-то грустно — больше не увижу я этого придурковатого, но безобидного старпера со сломанными очками, чье сопение сейчас потихоньку превращается в храп. Засыпает. Спи. Спи.

«Я все испортил». Что? Испортил?! Все хорошо, не парься! Спи! «Я все испортил», — повторяет он, решив все-таки нарушить наше прощальное молчание. А я так надеялась, что обойдется без слезных жалоб на судьбу, на которые, на самом деле, наплевать даже самым сердобольным бабам. Ну да ладно. Внезапно он вскакивает и без всякой паузы бежит и бьется лбом о стену, раздается мерзкий звук, похожий на лопанье яичной скорлупы. Он стонет сквозь зубы и сползает вниз, становясь на колени. И потом в ритм со своими криками продолжает биться головой о стену. Все это происходит настолько молниеносно, что я даже не успеваю ох…еть. От размазанного его лбом пятна крови на стене начинает стекать вниз тоненькая струйка крови, но он все колотится и колотится в это пятно с громким стуком. Чудес не бывает — думаю я, наблюдая за его монотонным битьем в стену, — он псих, как и многие из них. Огорчаться нет времени, сейчас нас выкинут из номера — я хватаю деньги со стола и запихиваю их за пазуху куртки, быстро вставляю ноги в туфли, и тут распахивается дверь. Мощный охранник влетает в комнату, легко поднимает за шкирку Марата, а потом и меня, и, швыряя нас из стороны в сторону, тащит наши висящие на его руках тела обратно вниз по коридорам, пока не выкидывает нас на крыльцо перед гостиницей. Я лежу на каменных плитах с ощущением, что меня только что отпинали трое озверевших бугаев (что иногда случается) — все тело ноет от ссадин, которых я так надеялась сегодня избежать. Но нет. Все, как обычно. Как обычно. Совсем не хочется думать, что замкнуло в башке у моего обезумевшего спутника. Он лежит ничком рядом со мной на этих же камнях, без ботинок, с типичной дыркой в районе большого пальца на одном из его черных носков. Его лоб не так сильно разбит, как могло бы быть. Не двигается, слава богу. Надо от него бежать, пока это чудо не очнулось, хватит на сегодня. Все. Я еле-еле поднимаюсь на ноги. Бля! — на левой коленке порвались колготки, обширная дырка полностью оголила коленную чашечку. Чмо! Придурок! Козел! — проносится быстро в голове. Колготки последние, придется сегодня покупать новые. В небе разлилась утренняя синева в ожидании скорого солнца, хотя все еще достаточно темно. Мимо медленно проезжает первый автобус, желтый электрический свет внутри салона высвечивает несколько сидящих в нем пассажиров. Автобус идет вверх, к горам, и я делаю пару шагов туда, на юг, спускаясь по длинным ступенькам, опоясывающим крыльцо. «Извини», — слышу я позади сиплый голос Марата, после чего он кашляет. Да пошел ты! Реально все испортил, муд…ло. «Мне нужно домой», — опять сипит он. Я оборачиваюсь — он пытается подняться на свои разутые ноги, но его руки подламываются в локтях, и он снова плюхается грудью на плитки. Изо его рта виснет темная от крови слюна. Сука… И ведь вынуждает меня помочь ему, убогому. С другой стороны, обещанные деньги он заплатил, и именно они сейчас согревают мое сердце, будто нашептывая оттуда, из-под куртки: не держи обид, все хорошо! Ты при деньгах, а остальное забудь! Я подхожу и помогаю ему встать, подставляя свое плечо. Куда? Он кивает головой влево, и мы неторопливо уходим с ним в обнимку.

Он долго рыщет рукой снизу за фанерным щитом с оборванными листками объявлений, висящим возле подъездной двери его дома. Щит слабо прикручен проволокой к дюбелям, вбитым в кирпичную кладку, и скрипит от движений. Наконец, из-под щита в его ладонь падает ключ с брелоком. Марат подносит брелок к датчику домофона, после сигнала быстро открывает дверь и забегает внутрь подъезда — ноги его в дырявых носочках окончательно замерзли, и я слышу его сверхскоростное мягкое восхождение по ступенькам. Никогда не перестаю удивляться, как промозглый холод при отсутствии определенных элементов одежды помогает человеку моментально прийти в себя, в каком бы ужасном состоянии он не находился. Я разглядываю дом — это трехэтажная хрущевка со следами недавнего ремонта — не очень хорошего, поскольку кое-где ярко-желтая штукатурка обвалилась, обнажив старую известь бледно-бежевого цвета. Придерживаю дверь открытой, просунув в щель носок туфли — зайти, не зайти? Он — дома, все в порядке, я свое получила. Послать его к черту, развернуться и пойти погреться в ближайшей кафешке с чашкой сладкого черного чая с лимоном?

Его квартира находится на последнем этаже, прямо напротив лестницы. Черная, обитая пузатым дерматином дверь открыта настежь, внутри свет не включен, и поэтому заходить в этот мрак не очень приятно. Но, раз уж я здесь, надо идти до конца. Я захожу в узкую прихожую и закрываю за собой дверь — становится совсем темно, и только впереди, в конце достаточно длинного коридора едва проглядывает голубоватый прямоугольник маленькой кухни. Непонятно, сколько здесь комнат, я прохожу мимо каких-то дверей, чье дерево скрыто под толстым слоем белой масляной краски. Странный запах стоит в квартире, словно готовили нечто специфическое, что нормальному человеку есть невозможно — такие запахи обычно бывают в китайских ресторанчиках, где иногда варят и жарят всякую несъедобную хрень на забаву местным гурманам. Хотя, может, просто в этом доме давно не наводили порядок, оттого и вся эта вонь. Похоже, что так, одинокие мужики редко умеют следить за собой. Ближе к кухне вонь перебивает дым сигарет, которые он курит, стоя у окна, почему-то не открывая форточку. Я смотрю на его кажущуюся горбатой спину, так он ссутулился, на светлые с вышивкой короткие занавески, на маленький магнитофон на подоконнике, на висящие аккуратным рядом под шкафами орехового цвета половниками и шумовками, на четыре черно-белых стула у стола, на стол, застеленный сверкающей красно-черной клетчатой клеенкой — смотрю, и как-то не могу все это склеить с ним, с этим полумертвым, развалившимся недоразумением мужского пола, каким он был большую часть ночи. Ты ведь женат? Он в ответ выпускает прямо в стекло струю дыма и снова высасывает с шумом сигарету. Она тебя бросила? Еще одна струя дыма. Тут я замечаю на столешнице серебристый кнопочный телефон, а рядом с ним синий паспорт, скорее всего, это его, видимо, собирался уехать — и уехать далеко, но смелости не хватило, хотя деньги были. Я посмотрю? Конечно, он не ответит, лишь пыхтит своей сигаретой. Я беру паспорт. Ясно, Марат такой-то, 3 июля 1973 года рождения, Акмолинская область, казах. Не наш, не столичный. Виз нет, значит, давно никуда не выезжал. А, может, и никогда, всю жизнь растратил в этой неприветливой, сиротской стране. Так ты на десяток лет его младше, твоего героя?! А выглядишь старее, чем твои ровесники, уж я-то знаю — именно из мужчин твоего возраста состоит в основном костяк моих кормильцев-клиентов. Надо было посещать нас, и почаще, тогда пободрее бы выглядел. А так… Почему Цой? Что за идиотская идея с этим Цоем? Ты же даже на него не похож? «Потому что я Цой», — вдруг тихо, но твердо произносит он и повторяет с ударением на имя: «Потому что я — Цой». Сказав это, он садится за стол и тушит короткий окурок в квадратной пепельнице из темно-коричневого стекла, потом складывает руки вместе, словно ученик. Понятно, крыша потекла. Поэтому и жена сбежала. Он поднимает голову и с улыбкой сморит мне прямо в глаза. «Она не сбежала», — говорит он. А где?.. И слышу опять то же самое: «Я все испортил». Наверное, мне уже надо начинать бояться, но в его глазах нет ничего безумного, наоборот, они полны печали, горя, стыда, безысходности — в общем, всего того, что значительно сокращает наши сроки жизни, а все вместе это называется совестью, наверное. Зашумели трубы за стенкой — проснулись его соседи. Он опускает голову. Слышу шелестящий вздох. «Я просто хотел… Послушай!», — Марат, слегка повернувшись, тянется левой рукой к магнитофону и давит на кнопку. Сразу громко, очень громко для такого миниатюрного аппарата начинает звучать знакомый голос: красное солнце сгорает дотла… перемен… коробка от спичек пуста… Вот теперь мне действительно страшно. Песня гремит на всю квартиру, опустошенный и наверняка уже точно сбрендивший человек неподвижно сидит в маленькой и мило обставленной кухне, гудят трубы у соседей, за окном едва слышно глухое щебетанье птиц. Все это так жутко, что я пячусь назад в коридор, щупая руками беленые стены, пока пальцами не натыкаюсь на косяк одной из дверей. Дверь немного приоткрывается от моего касания, и этот специфический запах, чувствовавшийся с самого начала, во всю силу врывается в мои ноздри. К моему страху почему-то примешивается необъяснимое для меня самой горячее любопытство — мне хочется зайти за дверь, меня манит эта почти невыносимая вонь, мне нужно туда! Роботоподобный голос давно умершей звезды продолжает взывать к переменам. И я ныряю в эту комнату.

В комнате тьма, я пытаюсь нащупать выключатель, но не могу. Сквозь вертикальные полосы складок черных штор едва виден квадрат окна. Глаза, наконец, различают первый предмет в мутных очертаниях — это кровать, достаточно большая, нечто скомканное лежит на ней, похоже на ворох белья. Я почти вслепую иду к ней, делаю один шаг, после паузы делаю второй. Стою пару секунд, и шагаю еще, нога вдруг попадает под край чего-то упругого и ворсистого, и, потеряв равновесие, я падаю рядом с кроватью. И тут понимаю, что мои колени и ладони находятся в густой холодной жиже, чья высохшая корка собирается клочьями под пальцами. Я не могу пошевелиться, чувствуя себя навечно впаянной всеми четырьмя конечностями в то, что подо мной. Кровь. Подо мной кровь, глаза уже разбирают ее блеск. И что-то страшное находится на кровати, сейчас я это знаю, и не в силах поднять голову. Но надо посмотреть. Надо. Уже различается бордовый цвет крови, залившей наполовину овальный бело-серый толстый коврик, о который я споткнулась. Я закрываю глаза, отрываю руки от пола и становлюсь на колени, выпрямив спину. Раз, два, три — я открываю глаза.

Из-под беспорядочных слоев небрежно кинутого на кровать пестрого одеяла торчат две головы с абсолютно белыми лицами — одна больше, другая, что ближе ко мне, гораздо меньше. Женщина с вьющимися черными волосами, откинутыми назад на подушку и ребенок лет семи — восьми, с короткой растрепанной челкой на лбу. Мальчик. Веки у обоих прикрыты, и в их лицах ясно читается выражения абсолютного безразличия к окружающему миру, даже надменности. Я почти не дышу, сначала понимая, что перед мной лежат настоящие мертвецы, мать и сын, а потом, спустя полминуты понимаю второе — в это мгновенье причина их смерти сидит на кухне, в нескольких метрах за моей спиной, и сколько еще мгновений, секунд, минут это продлится я не знаю, и выхода отсюда нет. Становится очень холодно — гораздо холоднее, чем было за всю эту ночь. Я замечаю мелкие темные пятна на этих белых лицах. Следы от брызг. Одеяло прикрывает их подбородки. Море крови на полу. Надо посмотреть. Надо откинуть одеяло. Откуда это любопытство во мне?! — снова этот вопрос проносится где-то вдалеке и тут же забывается. Я долго тру правую руку о бедро, стирая кровавую липкость с ладони, потом осторожно берусь этой рукой за край одеяла. И очень медленно тяну его вниз, от их подбородков. Первым открывается мальчик — его шею обнимают большие, опухшие пальцы руки матери, чернеющие от засохшей крови, которая огромным темным пятном тянется от шеи мальчика по простыне, по деревянным боковинам кровати и на самый пол. Он перерезал им горла. Глухой голос Цоя из кухни все еще зовет к переменам. Непонятно как я сразу оказываюсь в коридоре.

Я стою, прижавшись к стене, и, кажется, продолжаю не дышать. В финальных ударах песни мне слышатся сотни тысяч гитар, превращая эту музыку в гадкий марш. А затем наступает тишина. Не та ночная тишина города, близкая к своему абсолюту, а тишина отдельной квартиры, в которой отчетливо звучит все, что находится за пределами этих стен, сгущая внутри нее молчание ее обитателей. И эти звуки за стенами — голоса и крики, звон посуды, шум воды — помогают мне немного прийти в себя и возвращают мне дыхание — я вижу свои все в сгустках крови колготки с огромной дырой на коленке и начинаю их рвать и стягивать с себя. Борьба с колготками длится бесконечно, они тянутся длинными лоскутами, не желая отлипать от кожи. И, каким-то образом, все получается — туфли летят в одну сторону, куски колготок в другую. Получается… Получается, что я сейчас в одном тесном пространстве вместе с психованным маньяком, и эта мысль, прерванная ненадолго, уже не холодит, а рождает логическую цепочку других мыслей, все дальше прогоняя чувство ужаса. Хотя я продолжаю ощущать правой стороной щеки обжигающее присутствие ставшего вмиг незнакомцем убийцы на кухне, куда не могу заставить себя посмотреть. Да и убийца ли он? Теперь это нечто мертвое и бесформенное, бесполое, бессмысленное. И в голове всплывает куча историй-близнецов, рассказанных мне миллионы раз потерявшими смысл своего существования клиентами. Вероятно, оно совсем не было счастливо в этой семье, прожив в браке десяток пустых лет. И даже ребенок их не спас, их двоих, на что они, вероятно, надеялись. И долго шли на дно, каждый день без ножа убивая друг друга — словами, взглядами, равнодушием. Пока вчера оно не взялось за настоящий нож. И съехало с катушек, назвав себя мертвой рок-звездой, поскольку, эта штука под названием совесть, которую я только что видела ярко горящей в его глазах, она именно к этому всегда и ведет, к чистому, но практичному безумству. Меня она сделала шлюхой. Его — Цоем. И это одно и то же. Одно и то же… Так мы, убийцы, убегаем от внезапно ставшего вечным отсутствия своих детей, и рожденных, и не успевших родиться.

Прямо предо мной другая дверь — там, вероятно, ванная. Мне надо отмыться. Мне срочно надо стать чистой — я протягиваю руку и открываю дверь настежь, не отрывая спины от стены. Да, это ванная, залитая белым светом люминесцентной лампы. Глаза вскоре привыкают к яркому свету, и я вижу что-то чужое в стене над раковиной. И это что-то — живое, я замечаю мелкие движения. Человек. Похоже на женщину, но очень отдаленно. Косматая, хотя и начавшая лысеть голова. На лице две зияющие от избытка теней ямы глаз. Из-под тесной, сверкающей фальшивым блеском черной куртки вываливаются несколько складок большого живота в синих пятнах. И такие же пятнистые голые ноги едва не разрывают своей невероятной толщиной еле видимую юбку. Кого я хочу обмануть?! Эта та же самая особа, которую я видела вчера вечером перед выходом из своей халупы, в зеркале у вешалки-кактуса, и которую я вижу уже многие вечера. Это то, что от меня осталось, и единственное, от чего не убежать, как бы ты не старалась. Это — я. И тут раздается веселый нокиевский звонок телефона, будто из того двадцатилетнего прошлого, когда на эти звонки я откликалась без паузы и охотно. А потом я слышу чьи-то слова, сказанные бесстрастно, издали: «Это тебя. Зейнеп». Я ждала ее — эта сука, моя Зойка, всегда чувствовала, когда она нужна мне. Зойка, мне хуево, Зойка! Я гнию, я ненавижу всех и тебя тоже, я хочу разорвать себя на куски! Вокруг одни мрази, Зойка, вокруг одни твари, которых я уже не могу терпеть, и среди них я — самая главная тварь! Я — давно не шалава, я просто говно, которое никак не может сдохнуть! Я устала себя убивать, Зойка, помоги! Спаси меня, Зоя…

«Я пришлю такси. Дождись, не пропадай», — слышу я в трубке сердитый и теплый голос Зойки. Кладу телефон в ладонь, висящую над кухонным столом — ее хозяина я уже не замечаю, его нет. И не было никогда. Все. Конец. Квартира вмиг исчезает, и на переднем стекле такси, под зеркалом снова болтается маленький, в золотистой рамке портрет смуглого, худенького подростка с ласковым именем Наржан, а неторопливый, бархатистый баритон с каракалпакским акцентом все рассказывает и рассказывает про прелести родных песчаных просторов, и скоро мне быть дома, в моей «Надежде», где меня ждет последнее, окончательное женское счастье среди таких же счастливиц, как я — жить в покое, без страха и без потерь.

Январь — октябрь 2019 года.

В обложке использована иллюстрация автора.
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